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Аннотация
Я очнулся в августе 41-го. Фронт ушёл на восток, армия отступила. Я, лейтенант Красной Армии остался в окружении. Собрав небольшой отряд красноармейцев, мы грызли землю, прорывая кольцо окружения. Потом приняли бой вместе с защитниками белорусского города Гомель.
И я сознательно оказался в оккупированном городе. На улицах немецкие патрули, кругом доносчики и облавы, а за связь с партизанами виселица. Нацисты убивают людей, свозя их в расстрельные ямы за городом, сгоняют в концлагерь.
И мой фронт теперь здесь.
Немцы решили, что Гомель покорился, но они ошибаются. Сначала пропадёт патруль, потом сгорит склад... А после впервые произнесут новое имя, которое станет дурной приметой для оккупантов. Призрак Гомеля. И пусть огонь горит под ногами фашистских мразей.
[Основано на воспоминаниях защитников Гомеля и очевидцев, допросов немцев, приказов гомельского подполья. Прототип главного героя — героический подпольщик Иван Шилов]. Вечная слава героям!


Денис Старый
Подпольщик. Город, который не сдался


Глава 1

Наше время

Грязь и вода проникали в тактические ботинки. Вода доставляла неудобства, но только и всего. Мысли, устремления лишь на то, чтобы выполнить боевую задачу. Взять тот укрепрайон, у которого уже полегло немало парней.
Мы брали опорник, самый злой из девяти, где засели спецы из Германии и Польши. Третий час мы вгрызались в эту проклятую лесополосу, выжигая противника из каждой норы. Устали до чертей. Но на соседнем участке парни уже продвинулись вперед и нельзя никак отставать.
— Пошли, пошли, пошли! — заорал я в гарнитуру, хотя из-за грохота автоматных очередей парни скорее читали по моим губам и жестам.
Воздух над нами мерзко, по-комариному зудел. В сером небе висели вражеские и наши «Мавики». Каждые несколько минут сверху летел сброс — ВОГи или самодельные «хаттабки» рвались то слева, то справа, осыпая нас комьями мерзлой земли и секущими осколками.
Причем так густо кружили «птицы», что наверняка операторам приходилось применять все свои навыки, чтобы выполнять задачи и не сталкиваться друг с другом, хотя еще вначале штурма я видел несколько дуэлей бездушных машин, сбивавших недруга ценою падения собственного БПЛА.
— Воздух! — гаркнул пулеметчик, вжимаясь к стволу ближайшее дерева. Сзади грохнуло, запахло кислым тротилом, но обошлось без криков «ранен!». Значит, идем дальше.
Впереди показался первый крупный блиндаж. Из узкой амбразуры и черного зева входа огрызались огнем, не давая нам поднять головы. Пули с противным свистом срезали ветки прямо над моей каской.
— Крою! — крикнул второй номер, выпуская длинную очередь из ПКМ прямо по накату блиндажа, заставляя стрелка внутри на секунду пригнуться.
Этой секунды мне хватило. Я рывком сократил дистанцию, упал на бок, спасаясь от ответной очереди, и потянулся к разгрузке. Обычной гранаты-«эфки» для этого укрепления было мало.
Показал жестом бойцу из нашей штурмовой тройки, который тащил нужный боеприпас. Он поднес, ценой ранения в ногу тяжелую противотанковую мину — мы еще перед выходом кустарно переделали под нее взрыватель для штурма закрытых помещений.
— Ложись! — выкрикнул я, но боец уже лежал и истекал кровью, пуля попала ему в вену на ноге.
Земля содрогнулась. Ухнуло так, что из входа выплюнуло облако густой серой пыли вперемешку с щепками. Не дожидаясь, пока пыль осядет, я первым прыгнул в узкую, извилистую траншею. Я повел стволом автомата, выявляя противников. Никого…
За мной, в метрах ста уже подходила вторая тройка из моего взвода. Опорник наш. Тут уже без вариантов. И это несмотря на то, что здесь еще был враг, человек шесть, что для опорника в последние месяцы войны даже и не мало. Как же изменилась война!
Началась зачистка. Адская, грязная карусель ближнего боя. Короткие очереди, броски гранат за повороты окопа, крики, запах сгоревшего пороха, свежей крови и перекопанной глины. Мы шли жестко, выдавливая их метр за метром. Бравые европейцы, приехавшие на сафари на русских, но ставшие сами дичью, дрогнули. Огневой контакт стал смещаться дальше, вглубь их второй линии. Мы взяли первую траншею.
И тут тональность боя изменилась.
Где-то далеко, за линией горизонта, басовито ухнуло. Раз, другой, третий. Выходы тяжелой арты. Я рефлекторно вжался в стенку траншеи, прислушиваясь. Звук нарастал, превращаясь в леденящий душу, пронзительный визг, падающий прямо на нас.
— Это не по нам, это перелет… — начал было кричать командир второй группы, но осекся.
Я поднял голову и вдруг понял. Не перелет. Они поняли, что потеряли первую линию вместе с теми своими, кто не успел отойти. И они вызвали огонь артиллерии прямо на свои собственные позиции. Жестокая война… коса на камень. Но мы победим!
— В укрытия! Арта! Кроют по сво…
Договорить я не успел. Мир вокруг схлопнулся.
Чудовищной силы удар обрушился сверху, сминая реальность. Я не слышал взрыва — звук просто исчез, сменившись абсолютной, звенящей пустотой. Меня подбросило, как тряпичную куклу. Я еще видел, как вдруг земля стала удалятся от меня. Успел осознать, что это все…
Как там? Воины не умирают, они уходят в вечность? Видимо, придется на себе проверить это суждение.
Темнота…
* * *
БССР. Жлобинский район. Деревня Старая Рудня
17 августа 1941 года
Сознание возвращалось странно. Вообще странно, что оно возвращалось. Звуки… Они наполняли все вокруг, но были какими-то другими. И автомат строчит не так, и небо не такое, чистое, ясное, не жужжащее, как рой шмелей над ухом, яркий луч солнца так и щиплет глаза.
— Es ist vorbei! Legt die Waffen nieder, dann bleibt ihr am Leben! [Все кончено, бросайте оружие и будете жить] — кричали на немецком языке.
Я знаю немецкий? Ну да! А кто я?
Поток чужого сознания захлестнул, как мощный водопад потоком. Чуть не снесло мою, собственную сущность. Мысли… сожаление, верность, признательность… Генерал Петровский… Не уберег. Он не уберег. Я… адъютант, хотя нет, так меня только генерал называл. Я офицер по поручениям.
— Herr General, Sie sind allein und verwundet! Geben Sie auf, und wir behandeln Sie mit allen Ehren! [Господин генерал, вы одни и ранены! Сдавайтесь, и мы будем обращаться с вами со всеми почестями!], — услышал я.
«Спасти… выручить… документы… карты» — мысли и образы заполнили голову.
— Идите в жопу, суки германские! — выкрик и…
— Бах! — прозвучал выстрел и я не видел, хотя глаза уже открыл, я понял, почувствовал, что генерал Петровский последним патроном прервал свою жизнь.
«Застрелишь меня, Ваня, если фашист возьмет,» — набатом звенели слова генерала в голове. — «Да не дрейфь, не придется! У меня всегда на себя пуля найдется».
Он шутил. Такой вот юмор. А сейчас кажется, что словно и пророчество.
Я нащупал руками оружие… дисковый автомат. Тут же пришлось давить острое желание встать в полный рост и дать очередь. Но по кому? Я слышал немецкую и что удивительно, русскую речь. Вот только нужно взглянуть на врага.
Врага, однозначно. И тут думать не стоит. Причем «оба мои сознания» четко определили и «не спорили» по этому вопросу. Не было сомнений и что делать. Противоречия появлялись только в том, как именно поступить, чтобы выполнить поставленную мной самим же себе боевую задачу.
Я лежал на спине, на дне неглубокой земляной ямы, похожей на воронку от снаряда. Попытался пошевелить руками. Получилось. Странно, но ничего не болело. Абсолютно. Тело казалось чужим, невесомым, словно под анестезией. При этом я был весь в крови, как будто бы только что со скотобойни вернулся.
Липкая одежда создавала дискомфорт, сковывала движения. А еще и земля налипла. На мне не было плитника. Не было мультикама и разгрузки с запасными магазинами. Вместо этого грудь обтягивало плотное, грубое зеленое сукно. Я с трудом приподнял голову. Жесткий стойка — отложной воротник. А на плечах…
Мой взгляд уткнулся в плечи. А там… А ничего привычного нет. Выкрутил голову, прижал подбородок к шее, посмотрел на воротник… Петлицы лейтенанта два «кубика», или даже скорее квадрата. Многое нужно было бы обмозговать. Но все после. Сейчас боевая работа.
Я потянул к себе автомат, стараясь не шуршать травой. Пальцы скользнули по холодному металлу.
— Мля… — выдохнул я. Даже не губами — одной лишь мыслью.
Тяжелый дисковый магазин ППШ был безнадежно смят. Стоп… А этот коротыш не ППШ. Это, как подсказывала память, ППД, изделие Дегтярева. Но болезни у него те же и даже больше. Знаю, слышал, войной, той самой, интересовался. Где ты родненький Калаш?
Рядом торчал из земли не такой уж и большой камень — видимо, об него автомат и приложило при падении. Тонкая жесть барабана вогнулась внутрь, намертво зажав механизм подачи. Чувствительная, капризная система. Даже если внутри под завязку залит семьдесят один патрон, толку от них теперь ноль: первый же выстрел даст глухой клин и перекос.
И не нужно было обращаться к памяти моего «соседа» в голове, чтобы понимать очевидное.
Рука привычно скользнула к бедру. Кобура на месте. ТТ. Воевать с одним пистолетом против более десятка врагов, а судя по все еще доносящимся разговорам, и того больше? Это чистое самоубийство.
Мозг, еще не до конца осознавший реальность, услужливо подкинул предательскую мысль: «Спокойно. Сползи по оврагу. А потом вскакивай и беги сломя голову. Спасайся». Я зло мотнул головой, моментально выкидывая этот липкий шепоток животного страха. Не мой страх… Я не прощу себе слабость.
Да и умирать, честно говоря, не страшно. Все говорило о том, что я уже однажды умер. Так что… на кураже, но не теряя окончательно разума. Но бьем врага.
— Schneller [быстро]! Осматривайте машину и уходим! Документы генерала у меня! — хлестко разорвал тишину гортанный голос на ломаном русском языке вперемежку с немецкими словами.
Стрельба стихла. Слышалась лишь возня, металлические щелчки открываемых дверей автомобиля и торопливое шуршание бумаг, соперничающее с шелестом листвы на деревьях.
Я перекатился на живот, вслушиваясь в собственное тело. Никакой пульсирующей боли, кости целы, суставы работают. Разве что форма перемазана, уже начавшей подсыхать кровью — рядом я не обнаружил ни трупа, ни раненого. Моя кровь? Но о нелепостях, или чудесах не время думать.
Тело слушалось на удивление хорошо, состояние было в норме, словно оно налито тугой силой. Подтянувшись на руках, я осторожно раздвинул стебли густой травы. На широкой, разъезженной грунтовке стоял автомобиль — из тех, что в моем покинутом будущем можно было увидеть только в кино про войну или о предвоенном времени. Следы от протектора на грунтовой дороге.
Может автомобиль был и не один. Второй сознание не подсказало, так ли это. Оно словно затаилось, наблюдая за моими действиями и мыслями.
Вокруг суетились немцы, но частью они были обряжены в советскую форму. Те, кто в немецкой форме частью говорили на ломаном русском, другие на немецком, а их командир, в советской форме, но в накидке, маскхалате, обращался на чистым, даже без региональных особенностей, русском языке. Человек двенадцать возле самой машины, плюс еще двое или трое контролировали периметр, прячась за деревьями в лесу. Диверсанты. Работают грамотно. Или нет? Скучились у машины, не видят опасности.
Где-то на периферии сознания фиксировался тяжелый, раскатистый гул. Работал крупный калибр, громыхали прилеты. Интенсивность артиллерийской канонады была такой плотной, какую редко услышишь даже в моем времени. Бои шли серьезные.
И тут взгляд выцепил его. На обочине, уткнувшись лицом в землю, лежал наш боец. А перед ним, опираясь на сошки — ручной пулемет Дегтярёва. Знакомый плоский блин диска сверху.
Я вжался в землю и медленно пополз вниз. Контролировал каждый дюйм, каждое движение, чтобы ни одна сухая еловая веточка не хрустнула под локтем.
Время уходило. Командир диверсантов снова рявкнул, приказывая быстрее заканчивать с обыском и уходить в лес. Нужно было ускоряться.
Рывок. Еще рывок. Вот он, павший пулеметчик.
Вдох. Медленный выдох.
Мозг в последний раз попытался крикнуть о несуразности всего происходящего: другое время, чужое тело… Я безжалостно заткнул его. Рефлексии — потом. Сейчас — боевая работа.
Впереди копошились не реконструкторы с холостыми патронами. Впереди была война. Та самая, Великая Отечественная, на памяти о которой я рос и которая теперь стала моей единственной реальностью.
«Сука, у меня два деда погибли, моя прапрабабушка с голоду умерла в блокадном Ленинграде. Сама не ела, детей кормила…» — подумал я, одновременно изготавливаясь к бою. Медленно, контролируя взгляды врагов.
А ведь были еще отголоски чужого сознания… Моего сознания. Память Ивана Шиловича, порученца комкора Петровского, проступала всё отчетливее, пульсируя глухой виной. Он — то есть я — не уберег командира. Это было очевидно. Отомстим.
Я быстро, по-пластунски, подобрался к пулемету.
— Прости, братишка, — одними губами шепнул я, аккуратно, но с силой отодвигая в сторону тяжелое тело павшего героя.
Поправил сошки Дегтярёва, вдавив их в мягкую землю. Чуть раскинул ноги для жесткого упора. Приклад лег в плечо. Цель на мушке. Пора.
— «Да что за млядство⁈» — взвыло в голове.
Пулемет молчал. Как я ни давил на спуск, спусковой крючок стоял намертво. Перекос? Пустой диск? Нет, тяжелый блин магазина говорил об обратном.
Предохранитель! Я лихорадочно зашарил пальцами, ища привычный флажок или рычажок сбоку. Ничего. И тут память Шиловича, вбитая на тренировках, подкинула спасительную моторику: рука сама нащупала тугую стальную клавишу прямо за скобой спускового механизма.
Спуск тут же подался под указательным пальцем.
— Тра-та-та-та-та!
Тяжелые винтовочные пули калибра 7.62 с яростным грохотом вырвались из ствола. Длинная очередь буквально взрыла землю, ударив по группе диверсантов. Мощный патрон не оставлял шансов — троих просто смело, словно тряпичных кукол, четвертый с воплем осел, схватившись за перебитую ногу.
— Тра-та-та! — ствол чуть увело вверх, но я удержал его, всадив короткую концентрированную очередь во вторую кучку из четырех немцев. Есть контакт.
— Вжииих! Бах-бах-бах!
Три пули с мерзким сухим свистом вспороли воздух в сантиметрах от моей головы и ударили в землю. Засекли!
Позицию нужно было менять еще 5 секунд назад. Напрягая все мускулы, я буквально сполз на вытянутых руках в низину. Перекатился за толстый ствол дерева, снова вскинул пулемет и нажал на спуск.
— Щёлк, — боек сухо ударил в пустоту.
Дисковый магазин был пуст — 47 патронов улетели в мгновение ока. Скорее меньше, сильно меньше. Магазин, вероятно, был наполовину пустым.
Бросив бесполезный теперь Дегтярёв, я выхватил из кобуры ТТ. Проверил магазин. Пригнувшись до самой земли, сполз дальше, укрылся в деревьях, рванул по широкой дуге. Они могли подумать, что я, дав очередь, убежал. Это же логично.
Но я не убегал — я забирал в обход, чтобы зайти им во фланг и тыл. Пот заливал глаза, дыхание сбилось. С одним пистолетом против автоматов мне сейчас придет конец, это математика боя. Но упустить диверсантов с документами генерала я просто не мог.
Не мог не попытаться что-то сделать. Сколько же я в детстве, да и в подростковом возрасте фантазировал такую ситуацию, как же я «громил» фрицев в своей фантазии. А потом был готов, да и убивал таких, наяву.
— Бах!
Звук, который ни с чем не спутаешь. Резкий, пронзительно-громкий выстрел винтовки Мосина. Знаменитая «трехлинейка».
Метрах в ста от меня дико взвизгнул и завалился навзничь фашист. Его тело скрылось в густых папоротниках. Сомнений не было — у меня появился союзник. Кто-то, такой же выживший, сидел в кустах и ждал. И, видимо, не решался открыть огонь, пока на сцену не вывалился я со своим пулеметом.
Немцы дрогнули. Их внимание мгновенно переключилось на дорогу. Они начали оттягиваться к лесу, пытаясь взять периметр под контроль и ожидая, откуда еще прилетит смерть из невидимого советского ствола. Главарь банды яростно махал руками, раздавая приказы подельникам.
Они отвернулись. Мой шанс.
Вдох. Выдох.
Я медленно привстал из-за укрытия, принял удобное положение с колена. Толстая сосна надежно скрывала корпус. Сжал ребристую рукоять ТТ, прикрыл на секунду глаза, собирая остатки адреналина в кулак. Резко качнулся в сторону, выбрасывая вперед правую руку с пистолетом.
— Бах! Бах! Бах!
ТТ бил жестко, лягая руку отдачей.
Пули прошили пространство — два из трех выстрелов нашли цель, опрокинув силуэты во вражеской форме.
Ствол снова на линии прицеливания.
— Бах! Бах! Бах!
Перекат. Резко чуть приподнимаюсь, стреляю, и прячусь за стволом дерева.
Две из трех выпущенных пуль тяжело, с влажным чавканьем вошли в цель. Тот самый офицер — командир группы, что секунду назад уверенно раздавал приказы — дернулся, словно наткнувшись на невидимую стену. Из его ослабевших пальцев вывалилась пухлая кожаная планшетка, а сам он нелепо взмахнул руками и рухнул на растоптанную гусеницами и сапогами землю.
Выстрел! Это союзник вновь обозначился.
В этот же момент лес взорвался ответным огнем. Но били не по мне.
Вражеские диверсанты, вычислив позицию союзника по вспышке выстрела из «трехлинейки», сосредоточили весь свой шквал на тех кустах, где прятался мой неизвестный побратим. Длинная, злая очередь из немецкого МР-40 буквально выкосила кустарник метрах в ста от меня.
И ведь в советской форме, но с немецким автоматом. Или уже можно было брать вражеское оружие и диверсанты об этом знали, что идиотизм про «идолопоклонение вражеским образцам вооружения» иссяк под напором рационального?
Сквозь грохот перестрелки я ясно услышал короткий, сдавленный хрип. Парня, чьего лица я даже не успел увидеть, но кто подарил мне эти решающие секунды, больше не было. Острый укол вины кольнул где-то под ребрами, но… не сейчас.
— Verdammt! Rückzug! In den Wald! [Проклятье! Отходим! В лес], — истошно, срывая голос, заорал кто-то из уцелевших немцев.
— Бах! — я сделал прицельный выстрел, заставляя немца вжаться в ствол дерева.
— Тра-та-та! — беспорядочная автоматная очередь срезала сухие ветки соснового леса.
Теперь и я вжимался в ствол сосны. Патовая ситуация. И патронов… А сколько? Один? Два? Как раз застрелиться, чтобы в плен не попасть. Нет, мы еще повоюем.
Но… враги не знали, сколько у меня патронов. И у них, видимо была своя цель. И эта цель… генерал. Задание выполнили, твари, пусть и потеряли больше половины группы. Героический генерал, который одним своим присутствием на «нуле» мог перевернуть ход сражения, мертв. Но разве хоть бы и полк германца сравниться с тем, каким боевым и настоящим командующим был комкор Петровский?
Так что скоро я услышал звуки убегающих диверсантов. В погоню? Я побежал вслед.
— Тра-та-та! — короткая очередь из автомата прошлась чуть выше головы.
Казалось, что я ощутил жар от тех пуль, что были рядом. Пришлось остановиться. Попробовал осмотреться, но никого не увидел. А еще нужно было контролировать тех убитых врагов, чтобы они не оказались подранками и не выстрелили в спину.
Медленно, контролируя обстановку, стараясь держаться толстых сосен, я подходил к лежащим врагам. Стояла мертвецкая тишина, нарушаемая далекими взрывами. Шла война. И я теперь советский воин.
— Чертовщина, — лишь одними губами сказал я.
Но вновь выбросил из головы мысли о том, как такое возможно, кто же я такой теперь… Работа не закончилась. И, судя по всему, времени на сторонние мысли не останется.

Глава 2

Дорога Жлобин-Гомель
17 августа 1941 года

Я замер и прислушался. Было удивительно, насколько четко, до мельчайших нюансов, я теперь способен воспринимать звуки. Шум листвы, треск раскачивающихся деревьев. Казалось, что идиллия: природа, солнце, красота но… взрывы, гудение самолетов в воздухе, трупный запах, и мухи, роящиеся над мертвыми телами.
Стреляют… значит куда сейчас прилетят снаряды, бомбы. Война, та, которая имеет последствия и в будущем, которое я покинул. Сейчас идет борьба добра со злом. И нельзя никому оставаться в стороне, иначе зло получит шанс.
Не привык я к такому слуху. В своей прошлой жизни — а сейчас я был абсолютно уверен, что начал проживать совершенно новую, — одно ухо у меня было почти глухим из-за старой контузии. Да и второе, откровенно говоря, работало с перебоями.
А здесь… Я закрыл глаза и ясно услышал, как сорванный ветром сухой древесный лист шуршит в полете, цепляясь за ветки. Наверное, мозг с непривычки немного додумывал картину, образ, но ощущения были поразительными.
Вдруг самолеты улетели, артиллерия перестала бить. Вокруг повисла та самая тяжелая, зловещая тишина, которая всегда опускается на поле боя сразу после скоротечной бойни. Солнце нещадно палило в затылок, но резкий, ощутимый ветер бил прямо в лицо. Он был мне на руку. Я стоял с подветренной стороны по отношению к раскиданным по поляне телам, и ветер скрадывал любые мои звуки.
Все мысли пролетели, как гоночный болид. Думал, но действовал. Пошел к машине. Двигался медленно, тихо: ступал мягко, «лисьим шагом», носка на пятку, сначала проверяя поверхность стопой, и только потом перенося на нее вес тела.
Вот и первый убитый. Наша форма. Хотя еще во время перестрелки я отчетливо слышал в их группе не только гортанные команды, но и польский мат, и совершенно чистую русскую речь. Предатели, ну или тот самый пресловутый Бранденбург 800. Полк или батальон, среди которых было немало русскоговорящих вот для такой диверсионной работы.
Я опустился на колено возле трупа. В открытой кобуре торчал ТТ — точно такой же, как у меня. Я выщелкнул магазин из трофейного оружия, проверил пружину и загнал его в рукоять своего изрядно опустевшего пистолета. Чужой ствол брать нельзя: моя машинка была проверена в деле и отлично пристреляна, а как поведет себя в критический момент чужое оружие — вилами по воде писано.
Справа раздался влажный, булькающий стон. Русские слова, больше похожие на скулеж.
Осознание того, что среди врагов были мои соплеменники, лишь туже затянуло холодный узел внутри. Вставал ли передо мной моральный выбор — добить подранка или проявить милосердие и оставить в живых?
В гражданской жизни — возможно и есть место для прощения. Но здесь действовали иные, первобытные правила выживания, мести, присущее войне жесткое понимание справедливости. Око за око! И никогда нельзя оставлять за спиной врага. Даже умирающий, способен в последнем рывке нажать на спусковой крючок и выстрелить тебе в спину.
По всем человеческим меркам, контрольное добивание — тяжелейший шаг. Но моя психика давно деформировалась под тяжестью прошлого опыта. А человек, в тело которого я провалился и чей слепок сознания получил в нагрузку, успел пропитаться к нацистам такой дикой, концентрированной ненавистью, что она выжигала любые намеки на моральные терзания.
Я подошел вплотную. Враг смотрел на меня снизу вверх блестящими, полными животной жалобы глазами. Я молча достал из сапога «финку», нож НА-40, который уже давно неприятно натирал ногу. Примерно прикинул, где под сукном гимнастерки должно находиться сердце — хотя всегда оставались сомнения, есть ли у этих тварей вообще такой орган. Левой рукой я жестко зафиксировал острие ножа на груди немца. А затем резко, с вложением корпуса, ударил ладонью правой руки по навершию рукояти, вгоняя сталь по самую гарду.
Взгляд немца, ну или кто там этот нацист по национальности, остекленел.
Я не остановился. Прошел по поляне, методично проделывая то же самое с остальными телами. Враг мог оказаться хитрее — притвориться мертвым, дождаться, пока я отвернусь, и всадить пулю мне в затылок. Я лишал их этого шанса.
Фоном, сквозь шум леса, до меня доносились глухие, ритмичные удары канонады. Линия фронта была совсем близко. И судя по всему они скоро попрут. Комкор и ехал на этот участок, чтобы лично проследить за обороной концентрированного удара врага в сочленение двух дивизий 63-го корпуса 21-й армии.
И только после того, как поляна была полностью зачищена, когда я собрал немецкие, вернее, подделки советских документов, поднял документы, что германцы взяли с машины, я позволил себе подойти к главной цели. К комкору. Раньше не сделал этого. Бессмысленно. С дыркой в голове не выживают. Ну или почти никогда. И он не проявлял признаков жизни, а крови под героем было столько, что уже от ее потери он умер бы.
Генерал-лейтенант Петровский сидел на примятой траве, тяжело привалившись спиной к пыльному колесу машины со стороны пассажирского сиденья. Китель расстегнут, руки безвольно опущены вдоль тела. Рядом с расслабленной ладонью валялся табельный пистолет, а над правым ухом чернело аккуратное входное отверстие. Кровь у головы уже успела запечься, а вот под ногами, в которые по всей видимости он почти сразу, в начале боя, получил ранения, и было озерцо алой жидкости.
Петровского хотели взять в плен, очевидно. Такой герой! Только что получивший звание генерал-лейтенанта, не сдался. Выбрал пулю вместо плена.
Я замер перед ним. Горло перехватило от странной смеси острой, сосущей досады и искреннего благоговения перед силой духа этого человека.
— Но я ведь мог… мог бы попытаться вас вытащить, Леонид Григорьевич, — глухо произнес я, глядя в мертвое лицо генерала.
ОН мог вытащить, Я нет. Никак не успевал, когда оказался в теле порученца комкора. Но что смогу Я? Отомстить, бить врага, уничтожать скверну на советских землях, даст Бог, не только на них, выветривая смрад нацизма с наших земель.
Было до странного дико ощущать эту внезапную, скручивающую внутренности бурю эмоций. Разумом я понимал, что передо мной лежит совершенно чужой человек. Но по законам того мироздания, в которое я провалился, для прежнего хозяина моего тела Комкор был фигурой незыблемой. Парень, чье тело я занял, безмерно уважал его, почитал почти как родного отца, и сейчас эта острая, пульсирующая горечь утраты без спроса транслировалась в мое сознание, наше общее с ним сознание.
А ведь я был что-то вроде охранника, хотя и числился адъютантом, хотя таких должностей и назначений не было. Да не важно мне было, кем, хоть и писарем. Главное, что был рядом с гением, каким я его считал.
Вокруг был какой-то свой мир. Тела убитых людей, дятел стал долбить в дерево, шелест травы и листвы. Картина… ужасающая, но и показывающая, что пусть сейчас врагу многое удается, но тут лежат и диверсанты. Нас не возможно бить безнаказанно и мы победим.
Я заставил себя отвернуться и начать действовать. Время утекало. Принялся методично собирать разбросанное по поляне оружие, стаскивая его к уцелевшей машине и забрасывая на заднее сиденье. Сталь глухо брякала об обивку.
Вскоре очередь дошла и до того самого сержанта, который прикрывал меня в начале боя. Он успел сделать несколько метких выстрелов, определенно забрал с собой кого-то из нападавших, но удача отвернулась от него. Очередь из немецкого пистолета-пулемета прошила бойца поперек груди. Мозг упорно порывался обозвать вражеский ствол «маузером» или «шмайссером», путаясь в классификациях, но суть от этого не менялась — эта трескучая машинка навсегда успокоила безвестного героя.
А вот моему реципиенту нужно было бы лучше изучать оружие врага.
И только сейчас, осматривая позицию сержанта, я заметил в кустах чуть поодаль еще один автомобиль. С дороги его скрывал плотный кустарник. Машина была попроще, не такая статусная, как генеральская, но её наличие разом всё объяснило: у командира корпуса всё же было сопровождение. Охрана, которую грамотно отсекли и уничтожили первыми же залпами.
Я поймал себя на мысли, что память реципиента выдает информацию порциями, обрывками. И эти вспышки становились всё слабее. Создавалось стойкое впечатление, что сознание этого храброго парнишки, чье тело я занял, стремительно угасает. Со мной останется лишь то, что я успею выхватить, осознать и зафиксировать прямо сейчас, пока последние искры его личности не растворились в небытии.
Рядом со второй изрешеченной пулями машиной лежал убитый советский командир. На его петлицах отчетливо выделялись прямоугольники — полковник. Мой внутренний голос по привычке назвал его офицером, хотя я тут же одернул себя: на дворе тысяча девятьсот сорок первый год, погоны и само слово «офицер» вернутся в армию только в сорок третьем. Сейчас они — командиры.
Минут десять напряженной физической работы ушло на то, чтобы собрать оставшиеся стволы, боекомплект, документы павших воинов, и загрузить всё это в машину. Мелькнула мысль забрать с собой и полковника, но я отказался от нее. Места не хватало, да и возиться с двумя тяжелыми телами не было ни времени, ни сил. Я оставлял его здесь.
Но вот комкора я твердо решил вывезти к своим. Чего бы мне это ни стоило.
Располагать тело на заднее сиденье, поверх сваленного в кучу трофейного оружия, я не стал. К тому же мне был жизненно необходим чистый обзор через заднее стекло — уходить вслепую равносильно самоубийству. Пришлось изрядно попотеть, перетаскивая тяжелое, обмякшее тело на переднее пассажирское кресло.
Когда я наконец сел за руль и запустил мотор, рядом со мной находился только один безмолвный попутчик. Тот самый прославленный комкор, который еще недавно ехал на критически важный участок обороны.
Он, очевидно, был твердо уверен: если появится в первых рядах, если лично поднимет людей, то немцы не пройдут. И ведь эта тактика работала. Всплывшие воспоминания парня подсказали: 63-й стрелковый корпус, несмотря на некомплект и жуткие потери, умудрился не просто выстоять. Они отбросили фашистов за Жлобин и Рогачев, разом спутав врагу карты и отсрочив планы гитлеровской молниеносной войны.
Остановился у водительского сиденья. Куда направляться — понятно. В тыл, в противоположную сторону от линии фронта. Отвезти генерала и там… А там могут и взвод дать, меня многие знать должны. И в бой.
Я выжал сцепление. Коробка передач оказалась чудовищно тугой — рычаг пришлось вбивать на место едва ли не ударом, с невероятным усилием. Тяжелый руль без всякого гидроусилителя, хотя бы плохеньким, требовал участия обеих рук и крепкого хвата. Так что разворачивался я медленно, крехтя, ворочая руль с натугой.
Приходилось буквально бороться с машиной, чтобы не поймать колесами очередную глубокую воронку или колдобину, которыми была густо усыпана изуродованная взрывами грунтовка.
Двигатель натужно ревел. Я жал на газ, выжимая из незнакомого и неповоротливого автомобиля максимум возможного на этой разбитой дороге.
В голове пульсировал адреналин. Я гнал вперед, и при этом всё мое существо находилось в режиме предельной концентрации, словно я сидел не в кабине автомобиля, а в кокпите истребителя. Глаза непрерывно сканировали обочины, выискивая засады, а шея сама собой вжималась в плечи.
Наверное ощущения должны быть сродни тому, как воюют летчики. Они в кабине и вынуждены крутить головой чуть ли не на все триста шестьдесят градусов, чтобы заметить врага и не потерять друга.
По старой, въевшейся в подкорку привычке, взгляд то и дело отрывался от дороги и уходил вверх. Я, стараясь, высовывать голову в открытое окно авто, до боли в глазах всматривался в ясное, лишь на самом горизонте подернутое редкими облаками небо сорок первого года — больше всего на свете боясь услышать над головой густой, прерывистый гул и увидеть падающую сверху смертоносную хищную птицу с крестами на крыльях. Или нет… беспилотников я опасался, выработалась привычка.
Из угасающей памяти реципиента мне удалось вычленить конкретную дату, и от нее повеяло холодным ужасом. Семнадцатое августа тысяча девятьсот сорок первого года. Самое пекло. Белорусская земля под колесами и гусеницами смертельного врага.
Это дорога на Гомель, который, судя по обрывкам стратегических сводок в голове парня, должен был пока еще держаться, не смятый немецкими клиньями. Чего никак нельзя было сказать о Жлобине — прямо сейчас, в эти самые минуты, его растерзанные улицы наверняка уже содрогались под мерной, тяжелой поступью кованого немецкого сапога.
Я до боли стиснул зубы. С огромным трудом мне удавалось унимать подступающую горечь и не давать слезам застилать воспаленный взгляд. Чувства получилось вроде бы как взять под контроль, но слезные железы словно бы жили собственной жизнью, исправно выдавая влагу.
Я безжалостно, словно железным прессом, задвигал на самые задворки сознания эти чуждые взрослому мне, но такие искренние эмоции убитого горем молодого мужика. Не время раскисать. Не та сейчас обстановка, чтобы предаваться интеллигентской рефлексии и жрать себя поедом за то, что не смог уберечь комкора.
«В конце концов», — мысленно обратился я к прежнему хозяину тела. — Ты, солдат, честно отдал свою жизнь в бою. Ты не сбежал трусливо в кусты. Тебе не в чем себя упрекнуть'.
По сторонам сплошной смазанной стеной проносились толстые, шершавые стволы сосен, лишь изредка сменяясь светлыми пятнами лиственного мелколесья. Попадались и березки, но преимущественно лес был хвойным.
Казалось, этому зеленому лабиринту не будет конца. Но вот и люди… Первую на пути небольшую деревушку — дворов пятнадцать потемневших от времени изб, вытянувшихся вдоль тракта — я пролетел на скорости, которая показалась бы безрассудной даже по меркам ровных асфальтовых трасс моего будущего. За машиной тянулся густой шлейф серой пыли.
Я понимал, что это самая передовая, что они уже смертники, что мне нужен штаб, чтобы передать тело героического генерала. А уже потом встать на защиту своей земли. Хотя… наивно думать, что все так легко. И я лихорадочно размышлял, как правильно подать историю с генералом, чтобы меня самого не обвинили в его смерти.
Преступный рационализм мог подсказать единственное решение: оставить тело Петровского на обочине, да и машину скинуть в кювет, и бегом, на войну, мол я ничего не знаю. Но… не всегда нужно выбирать рациональное, если хочешь быть в ладах с совестью и оставаться человеком.
Здесь, в деревушке, на обочинах, я увидел наших. Советские солдаты брели мелкими, разрозненными группами. И шли они в ту самую сторону, откуда я только что вырвался — в самое пекло, на передовую. Идущие не в строю, с понурыми, почерневшими от копоти и усталости лицами, они казались надломленными. Я внутренне сжался, ожидая, что тяжелую машину сейчас остановят, чтобы выяснить, куда бежит тыловая крыса, но происходило невероятное.
Завидев знакомый автомобиль, бредущие офицеры… — командиры, поправил я себя — вытягивались и отдавали честь проносящейся мимо машине. По их ожившим лицам я отчетливо читал: генерала в войсках не просто знали, его безоговорочно уважали. Мелькнула мысль проехать вдоль линии фронта вот так, для поднятия духа бойцов.
Одно лишь появление его автомобиля на дороге действовало на измотанных людей лучше любого приказа. И это говорило не только о высочайшем профессионализме, но и об исключительных человеческих качествах того, кто сейчас сидел рядом со мной с пробитой головой. Трагичная ирония ситуации разрывала сердце.
Заметив машину комкора, командиры тут же подбирались, зычными голосами требовали порядка от своих подчиненных. Солдаты на ходу выстраивались в подобие походной колонны, вскидывали винтовки и уже гораздо бодрее, с более уверенным и злым блеском в глазах, твердо шагали к «нулю», к самой ленточке фронта. Даже гужевого транспорта было мало, дорога почти свободная для проезда машины.
А я гнал дальше. Я был уверен: штаб должен располагаться где-то в тылу, километрах в пятнадцати-двадцати от линии соприкосновения, не меньше. Штаб 21-й армии в Гомеле, а вот штаб 63- го корпуса блуждающий. Да по сути и было так, что где Петровский, там и штаб.
Не знаю, что именно спасло меня в следующую секунду. Интуиция, звериное чутье, или всё-таки мозг успел вычленить из шума мотора нарастающий чужеродный гул, который я даже не успел осознать…
Но в какой-то миг я просто со всей дури рванул тяжеленный, неподатливый руль вправо. Машина слетела с тракта, чудом разминувшись на волосок с толстым стволом сосны, и с треском ломая кусты вывалилась на узкую лесную дорогу. Я ударил по тормозам, едва не вылетев через лобовое стекло.
Резкая остановка. И ровно в этот же удар сердца прямо над верхушками деревьев, на бреющем полете, с леденящим душу ревом пронеслась пара самолетов. Желтые, хищно раскрашенные морды капотов и черные кресты на крыльях. Те самые кресты, ненавидеть которые меня учили с самого раннего детства.
Не узнать угловатые, стремительные силуэты «Мессершмиттов» было невозможно — и кинематограф прошлой жизни помог, и память реципиента истошно вопила об опасности. Останься я на открытой дороге — стал бы идеальной, жирной мишенью.
И даже если у стервятников была своя особая боевая задача, даже если они были насквозь пропитаны своим хваленым немецким «орднунгом» и железным порядком, они ни за что не упустили бы случая всадить очередь в одинокую советскую машину. А может и вовсе могут искать именно машину командующего.
Хищный гул стих вдали. Я сглотнул вязкую слюну и дернул рычаг коробки передач. Нужно было возвращаться на тракт. Но сдать задним ходом оказалось невыполнимой миссией. Избалованный комфортом современных автомобилей из покинутого будущего, где в помощь водителю натыкана куча камер, парктроников и умной электроники, я банально не смог сходу «найти» заднюю передачу в этой архаичной, тугой коробке. Шестеренки лишь жалобно скрежетали.
Чертыхнувшись сквозь зубы, я бросил эти попытки. Включил первую и погнал вперед по ухабистой просеке, царапая борта о ветки. Лишь проехав метров пятьсот вглубь леса, я выскочил на достаточно просторную зеленую поляну, с трудом развернул неповоротливую машину и, взметая колесами дерн, направился обратно к дороге.
Я вывернул руль, вырываясь из спасительного лесного полумрака обратно на разбитую грунтовку, и до упора вдавил педаль газа. Мотор натужно взревел. Спустя двадцать минут безумной, вытрясающей душу гонки, глотая густую серую пыль, я резко ударил по тормозам перед заставой.
Это был обычный полевой блокпост. Хмурые, измотанные до предела бойцы с землистыми лицами стояли здесь, тяжело опираясь на свои винтовки. Их командир — старший лейтенант — выглядел еще мрачнее. Узнав издали статусную генеральскую машину, он инстинктивно подобрался, хотел было отдать честь и уже рявкнул солдатам, чтобы те оттащили в сторону тяжелый сосновый ствол, служивший импровизированным шлагбаумом.
Но в этот момент его взгляд скользнул сквозь запыленное лобовое стекло.
Лицо офицера в мгновение ока побелело, став цвета старой бумаги. Он понял, кто сидит за рулем, и, что еще страшнее, увидел кого я везу на пассажирском сиденье. И как раз в это время тело Покровского не могло напоминать живого человека. Даже спящего. Голова генерала была вывернута неестественным образом, туловище съехало по сиденью.
Старший лейтенант тут же судорожно заерзал рукой по бедру, стараясь как можно быстрее выхватить из кобуры ТТ. Но в этой лихорадочной спешке, дрожащими от внезапного выброса адреналина пальцами, он сделал только хуже — зацепился за ремешок, дернул не в ту сторону, и тяжелый пистолет с глухим стуком выпал из его рук прямо в дорожную пыль.
Однако солдаты, заметив панику своего командира, среагировали мгновенно. Раздался сухой, зловещий лязг затворов — сразу четыре мосинских ствола синхронно уставились мне в грудь. Воздух зазвенел от напряжения.
И тут к машине подошел он. Шагал мерно, тяжело чеканя шаг на грунте, как истинный хозяин положения. Он бросил на растерявшегося старшего лейтенанта (который уже успел подхватить пистолет с земли и теперь трясущимися руками неумело целился в меня) взгляд, полный ледяной укоризны и откровенной брезгливости.
Это был… Особист… нет, сотрудник НКВД. Политрук? Точно — НКВД.
Важно понимать: передо мной стоял не тот карикатурный чекист из позднего кино, которых принято рисовать маньяками с обязательной гнилой червоточинкой в душе, словно среди них вообще не было нормальных, достойных людей. Были. И еще какие. И я рассчитывал, что такой попадется и мне. Хотя… нервозность обстановки нарастающей катастрофы никому не придает психологической устойчивости.
Однако, выглядел он даже дружелюбно, спокойно, курносый, что, почему-то сразу умиляет. Впрочем, нечего расслабляться.
Я смотрел на особиста с фуражкой с краповым околышем и васильковым верхом с не животным страхом, а с мрачным пониманием.
— Руки, чтобы я их видел. Медленно выходишь из машины, — не повышая голоса, но так, что мороз продрал по коже, скомандовал политрук.
Про «умиляет» я не прав.

Глава 3
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Старший лейтенант зыркнул на него с какой-то детской, нелепой обидой, уязвленный тем, что у него перехватили власть, но благоразумно промолчал.
Я плавно, чтобы не спровоцировать пальбу, поднял ладони. Затем так же медленно толкнул дверцу машины, поставил одну ногу на сухую землю и попытался чуть резче приподняться, чтобы выйти из кабины. В этот миг я рефлекторно зажмурился, ожидая удара: рука армейского лейтенанта предательски дернулась, и мне на долю секунды показалось, что он на нервах сейчас всадит в меня пулю почти в упор. Смерть дохнула в самое лицо. Но выстрела не произошло.
— Старший лейтенант, мешаете. Это по моей части, сказал особист небрежно, но жестко отодвинул ствол офицера. — А то еще с перепугу ненароком пристрелишь товарища… — сотрудник НКВД перевел на меня тяжелый, сканирующий прищур, словно просвечивая рентгеном до самого дна души. — Или гражданина. А может быть, и врага.
Я к этому моменту уже стоял у открытой дверцы с поднятыми руками, физически ощущая спиной прицелы солдат.
— Документы! — бросил он и вдруг… откровенно, широко зевнул.
Это было так обыденно. И глядя на него, мне и самому нестерпимо захотелось зевнуть. Такая напасть, эта хроническая, непроходящая усталость перекинулась здесь на многих бойцов. Интенсивная, изматывающая оборона и непрерывные бои просто не оставляли людям шанса на сон. А те новобранцы, чья психика еще не адаптировалась к мясорубке войны, банально не могли сомкнуть глаз под непрекращающийся, давящий на уши грохот артиллерии.
— Горохов, Лапкин! Взять на мушку. Конвоировать задержанного ко мне, — коротко рубил приказы политрук.
А старший лейтенант так и продолжал стоять молчаливым истуканом. Мне даже показалось, что он с явным облегчением выдохнул, осознав, что ответственность за этот сложный инцидент сняли с его плеч.
Политрук тем временем подошел к пассажирской двери. Внимательно, уже в третий раз, проверил, действительно ли мертв комкора — хотя черная, с запекшейся кровью дыра у виска красноречиво вопила о том, что шансов там не оставалось никаких. Убедившись, чекист холодно кивнул своим мыслям, уселся за руль, с хрустом воткнул передачу и дал по газам.
Он обдал меня сизым выхлопом, проезжая мимо. А я зашагал следом по пыльной обочине — уже без ремня, чувствуя себя странно беззащитным, под конвоем и глухой лязг затворов за спиной.
Предполагал ли я, что меня ждет именно такой жесткий прием? Безусловно. Глупо было бы надеяться на горячий чай и дружеские объятия. Иначе в этой мясорубке просто и быть не могло. Особенно сейчас, в сорок первом, в этой страшной, непонятной войне, где линия фронта напоминала лоскутное одеяло, сквозь прорехи которого в наши тылы щедро лились вражеские диверсанты.
Я сам только что был тому кровавым свидетелем. Половина из той группы, которую я навсегда уложил отдыхать в лесу, переговаривалась в бою на таком безупречно чистом, литературном русском языке, что мороз продирал по коже. Переодень этих тварей в форму командиров РККА — и они под личиной своих просочатся прямо в расположение штаба дивизии или даже корпуса. А уж там, добравшись до узлов связи и складов, натворят таких катастрофических бед, что не приведи Господь. В условиях всеобщего хаоса это означало бы смерть тысячам.
«Злая гэбня»… Клише из моего покинутого будущего. Я ждал встречи с ней с холодным любопытством и затаенной тревогой. Мой взрослый разум прекрасно понимал, в какой колоссальной растерянности, в каком аду находилась эта структура в самые первые месяцы войны.
Когда из всех щелей, пользуясь неразберихой и всеобщей паникой, лезли реальные предатели, обученные диверсанты, откровенные трусы и сеющие ужас паникеры. Сидя в уютном кресле в прошлой жизни, хотелось всех судить и раздавать ярлыки.
Мы сидели в душной, пропахшей махоркой и сырой землей избе.
— Как погиб командир корпуса Петровский? — тяжело уронил слова сидевший за хлипким столом политрук.
Он спрашивал это глухим, надтреснутым голосом абсолютно обреченного человека. Не просто смертельно уставшего от бессонных ночей, а именно того, кто внутри себя уже готов был сорваться, заорать во всю глотку, что всё пропало и фронт рушится. Но он нечеловеческим усилием воли давил в себе этот крик, цепляясь за остатки выдержки, чтобы самому не превратиться в того самого паникера, которых он по долгу службы обязан был выявлять и ставить к стенке.
Он был относительно молод. По крайней мере, по сравнению со мной — сорокашестилетним мужиком, который оставил где-то там, в недосягаемом будущем, целую жизнь. Но диссонанс ситуации заключался в том, что сейчас я сидел перед ним в теле совсем еще мальчишки. Лет двадцати двух лет, не больше. Да, точно, двадцать два — память реципиента услужливо и четко подкинула эту цифру.
Мальчишка… этот, я, с позволения сказать, пацан, прошел спецшколу НКВД, сейчас должную базироваться в Чонках, поселке у Гомеля. Да, это были краткосрочные курсы, такие школы срочно создавались в прифронтовой зоне для подготовки подполья и диверсантов. Но все равно, абы кто туда не попадал И еще он, я, прошел курсы снайперов… Мальчишка… Мама у него учительница немецкого, так что парень знал этот язык, как второй родной.
Да и бывают ли на войне мальчишки? Разве ставший на ящик, чтобы добраться до станка, десятилетний парень, выдающий норму изготовления снарядов… Это его мальчишкой назвать? И сколько таких, кто и сражался. Так что лет мне очень даже прилично.
— На колону напала диверсионная группа немцев. Возможно, из «Бранденбурга-800»… — начал было я по-военному описывать картину кровавого боя в лесу, и тут же осекся, поняв, что сболтнул лишнего.
Меня мгновенно перебили.
— Что еще за «Бранденбург» такой? — голос политрука изменился до неузнаваемости.
Налет усталости сдуло, как пепел на ветру. Теперь на меня в упор смотрели холодные, колючие глаза гончей, внезапно почуявшей свежий кровавый след. Словно бы гончая взяла след. Да он на своем месте! Чует, в чем соль.
Вот только у меня внутри неприятно похолодело. Нужно было жестко фильтровать всё, что выдает мой язык, отягощенный знаниями послевоенной истории. Хотя я был почти уверен, что о существовании этой элитной диверсионной организации абвера, направленной на подрыв советского государства (а до этого успешно развалившей тылы Польши), в НКВД уже должны были хоть что-то слышать. Но, видимо, я бежал впереди паровоза. Пришлось спасать ситуацию и импровизировать на ходу.
— Перед тем, как я окончательно успокоил одного из них, — я заставил свой голос звучать ровно и хладнокровно, глядя прямо в глаза чекисту, — подранок в бреду бормотал, что он из какого-то особого то ли полка, то ли батальона диверсантов. Называл его «Бранденбург-800». Насколько я успел понять из его предсмертного трепа и того, что видел сам, это польские и русскоязычные диверсанты. Скорее всего, набраны из числа контрреволюционных элементов и белоэмигрантов. Часть из них в совершенстве владеет русским языком, без малейшего акцента. И не только русским, но и другими славянскими, что позволяет им легко мимикрировать под местных…
— Мимикр… По существу, мимикра… — было видно, что политрук немного, но растерялся.
Я говорил размеренно, а сидевший за приставным столиком армейский сержант — писарь — до боли закусив нижнюю губу, яростно строчил перьевой ручкой, силясь задокументировать каждое мое слово. Он явно не поспевал за ходом мысли и словами, что звучат, нервничал, и с острого пера на серую бумагу протокола шлепнулись уже две жирные, расползающиеся чернильные кляксы.
— Аккуратнее давай. Перепишешь потом всё начисто, — раздраженно бросил политрук писарю, не сводя с меня давящего взгляда. Затем он подался вперед, нависнув над столом, и заговорил тише, но гораздо жестче: — А ты продолжай, лейтенант. Подпишешь после чистый лист, чтобы он переписал.
Что? Удивительная уловка на простаков. Такие могут быть лейтенантами Красной Армии?
— Когда перепишет, я подпишу, — сказал я.
— Ты подпишешь все, что мне нужно! — вдруг выкрикнул тот.
Но я не показал, что испугался. Тоже психологический примем.
— Ну да… генерал не должен был барышню кисейную взять себе в порученцы… Держишься. Но ты учти одну простую вещь. Солдаты и командиры здесь генерала боготворили. Если я выведу тебя во двор и отдам им — они порвут тебя на куски голыми руками. Растерзают в клочья. Им прямо сейчас жизненно необходимо найти виноватого в его смерти. Да и мне в Ставку придется докладывать, что за катастрофа произошла и кто конкретно тому виной. Так что если есть, что скрывать — признавайся быстрее, не тяни резину. Фронт трещит по всем швам. Мало ли, может, уже через час сюда немецкие танки прорвутся. А ты душу не облегчил.
Сказав это, особист резко дернулся, подался вперед через стол, и его уставший взгляд мгновенно сменился на бодрый, цепкий, сканирующий. Он бросил эту фразу про прорыв немцев как наживку. Я почти физически ощутил, как захлопывается психологическая ловушка. Он ждал. Наверняка рассчитывал, что засланный немецкий шпион, услышав о скором подходе «своих», хоть на долю секунды расслабится, выдаст себя микромимикой, облегченным выдохом или предательским блеском в глазах.
Но я был абсолютно спокоен. Причем, осознал я это с секундным запозданием. Настоящий командир Красной Армии, услышав о прорыве фронта, должен был как минимум встрепенуться, гневно сжать кулаки, начать рваться в бой, требовать винтовку, чтобы грудью встретить врага на передовых рубежах. Мое же ледяное хладнокровие взрослого человека из будущего играло сейчас против меня.
Нужно было срочно исправлять положение, перехватывать инициативу.
— Разрешите, я все-таки доложу по порядку, что произошло на трассе, — я вытянулся, чеканя слова с легким, но заметным напряжением в голосе, имитируя сдерживаемую ярость. — Вы могли бы немедленно послать туда опергруппу. Они осмотрят место боя. Там, у второй машины, остался убитый полковник. Я не стал его забирать, физически не смог бы вывезти двоих. Посчитал, что собрать оружие и сохранить документы павших командиров важнее. Но тело комкора, как вы видели, я не бросил.
— Давай, докладывай, — он тяжело вздохнул и раздраженно махнул рукой, словно мое предложение и так было очевидным.
Особист взял со стола алюминиевую кружку и сделал большой глоток. Чай, судя по всему, давно остыл, но по тесной избе мгновенно поплыл такой густой, терпкий аромат чифиря, что стало ясно: это варево могло поднять и мертвого.
Я начал рассказывать. Естественно, фильтруя каждое слово. Я выдавал правду, но далеко не всю. И уж точно ни единым намеком не коснулся того, кем являюсь на самом деле и как мое сознание оказалось в этом молодом теле. Я просто сухо описывал боестолкновение, расположение тел, звуки выстрелов. Любой мало-мальски грамотный следователь мог по этим фактам додумать и восстановить картину засады вплоть до того момента, пока шальная пуля не оборвала жизнь моего реципиента.
— Вот так вот? Одним взмахом, семерых убивахом? — усомнился он.
— В Витебской школе НКВД и не тому обучат.
— Да уж… — согласился он. — А где сейчас школа-то та? В Витебске?
— После прорыва немцев на Рослав, передислоцирована в поселок Ченки у Гомеля.
— Слушай, лейтенант… А почему ты со мной сейчас так разговариваешь, будто бы знать меня не знаешь? — он прищурился, и в избе повисла звенящая тишина. Слышно было только, как скребет пером по бумаге испуганный писарь.
Внутренности стянуло ледяным узлом. Очередная ловушка памяти! Реципиент его знал. Я, наверное, все же на долю секунды не справился с лицом, выдав искреннее недоумение, но жизненный опыт взял свое. Мозг сработал молниеносно, цепляясь за спасительную логику арестанта.
— А как мне с вами разговаривать, товарищ лейтенант госбезопасности? — я позволил в голосе проскользнуть горькой, колючей обиде. — Мало ли, что вы сейчас в моих действиях усмотрите. Может, найдете состав преступления, диверсанта во мне признаете или в трусости обвините. Какие же мы с вами в таком случае друзья или старые знакомые? Вы при исполнении, я под подозрением.
Ответ выстрелил точно в цель. Особист на секунду замер, обдумывая мои слова, а затем его жесткие черты лица неуловимо смягчились.
— Да уж, друзья из нас сейчас действительно никакие, — глухо произнес он. — А ведь виделись-то всего один раз, когда я списки личной охраны комкору Петровскому доводил по своему ведомству… Какой комкор был! Глыба!
Лейтенант снова поднес к губам алюминиевую кружку и одним махом, словно там был не крепкий чай, а чистый спирт, влил в себя остатки чифиря. Он шумно, со свистом выдохнул через сжатые зубы, только что рукавом не занюхал. Помянул.
— Так, значит, в Старой Рудне еще германца нету? — особист вернулся к реальности, снова превратившись в холодного прагматика.
— Никак нет, не могу знать. Мы до деревни так и не доехали, — четко по-военному отрапортовал я. — Засада была раньше. Но плотные звуки артиллерийского боя и пулеметной трескотни были впереди. Километрах в семи, не больше.
— Понятно… Иди пока, посиди, — лейтенант устало потер переносицу. — Я опергруппу на место уже отправил. Как вернутся, сличим показания, тогда и поговорим детально.
Он небрежно, не глядя, махнул рукой конвоиру, застывшему у дверей. Тот тут же ткнул меня стволом в спину: «На выход!».
Уже через пять минут меня втолкнули в отдельную избу, переоборудованную под временную гауптвахту или камеру предварительного заключения. Окна здесь были наглухо заколочены досками, внутрь пробивались лишь тонкие полоски дневного света, выхватывая танцующую в воздухе пыль. Пахло кислым потом, прелой соломой и животным страхом.
В камере, кроме меня, находились еще трое. Один, совсем молодой боец в изодранной гимнастерке, забился в дальний угол. Он обхватил колени руками, мелко трясся и непрерывно, взахлеб рыдал. Его сломанная психика не выдерживала, и уже через пару минут этот скулеж начал откровенно бить мне по нервам, вызывая глухое раздражение.
Остальные двое держались иначе. Они сидели на лавке вальяжно, с высокомерной, откровенной ленцой. Я стоял у порога, молча оценивая обстановку. Опыт подсказывал не спешить с приветствиями, не желать «вечера в хату». В этой мутной воде первых месяцев войны было совершенно непонятно, с каким именно отребьем — уголовниками, дезертирами или мародерами — меня свела судьба.
Вдруг один из сидящих мужиков небрежно поднялся. Он подошел к рыдающему парню и, лениво размахнувшись, с садистским удовольствием пробил скрученному от страха бойцу тяжелым сапогом по ребрам. Раздался глухой вскрик. При этом он следил за моей реакцией.
— О, командирчик пожаловал, — протянул второй, не вставая с нар. Голос его был хриплым, с издевательской хрипотцой.
Я шагнул вперед, сжимая кулаки.
— Чего бойца бьете? — мой голос прозвучал сухо и угрожающе тихо.
Хотя вопрос хотелось задать особисту. Почему эти, явно же деструктивные элементы, не расстреляны. Немец совсем близко, тут не до судебных процессов.
Тот, что бил, медленно повернулся ко мне. В полумраке блеснули злые, колючие глаза.
— А ты с чего вдруг такие вопросы задаешь, начальник? — ухмыльнулся он, оценивающе скользя по моей форме без ремня. — И от чего сам здесь оказался? Паникер? Трус? Или как вас там еще назвали… грозные победители, которые всю границу просрали и бегут теперь до самой Москвы, поджав хвосты?
Оба борзых сокамерника уставились на меня тяжелым, изучающим взглядом волков, готовящихся попробовать на зуб новую жертву. В воздухе запахло кровью.
Я заставил себя застыть, словно изваяние. Опыт подсказывал: не спеши показывать клыки, не мечи бисер и уж тем более не начинай сейчас пафосно вещать про Родину и Сталина. Во-первых, это бесполезно. Не без оснований эти явные предатели ждут прихода немцев. Не только мрази, но еще идиоты. Но объяснять это я не хотел.
А во-вторых, я хладнокровно рассудил, что смогу выгадать для себя неплохие дивиденды, если позже, на допросе, выложу особисту всё, что эти двое упырей сейчас наболтают в камере. Надо отдать лейтенанту должное: он явно сидел на своем месте, раз вычислил и закрыл этих неприкрытых коллаборантов. Но то, что сразу не расстрелял, это он зря.
— Чего молчишь, командирчик? — с издевкой протянул второй мужик, делая размашистый, угрожающий шаг мне навстречу и недвусмысленно, до хруста костяшек, сжимая тяжелые кулаки.
— А что тут говорить? — я криво усмехнулся, глядя ему прямо в глаза. Но удержаться в роли стороннего наблюдателя до конца не смог. Внутри всё клокотало от ярости на эту мразь, сдающую свою страну. — Разве что… Почему не кричишь, что враг будет разбит, в победа будет за нами? Мы вот ждем… хиленький чекист попался, марать руки не решается. А мне уже по…
Кипел мой разум возмущенный, как пелось в старом гимне.
— Курва, красноперый недобиток, — зло сплюнул под ноги ближайший ко мне здоровяк. — Вы че, реально до сих пор не догоняете, что всё, амба? Что вашей большевистской власти капут пришел? Немцы уже под Москвой, а вы всё талдычите…
Он не успел договорить. Я не стал ждать, пока он замахнется. Резкий, пружинистый шаг навстречу — и я вбил ему в челюсть короткий, тяжелый, совершенно не изящный, но зубодробительный хук справа. Мужик крякнул и мешком осел на грязный пол, пуская кровавые слюни.
Второй с рычанием бросился на меня сбоку. Я ушел с линии атаки, жестко остановил его прямолинейный порыв прямым ударом ноги в живот — так, что тот согнулся пополам, хватая ртом воздух, — и тут же, добавив корпусом, снизу вверх впечатал колено ему в лицо. Раздался неприятный хруст. Второй улетел в глубокий нокаут, рухнув рядом с подельником.
— Зарылись под шконку, сявки! — прорычал я на чистом лагерном жаргоне, тяжело дыша. — Кто рыпнется оттуда — резать буду. Поняли, гниды⁈ На ремни, суки.
Из-за тонкой дощатой двери не доносилось ни звука, но я был уверен: там топчутся как минимум двое конвойных. И они прекрасно слышали весь этот аудиоспектакль от первого до последнего слова. И не вмешивались. Наверняка их командир приказал греть уши. Вот только зря они так… Пока они там прислушивались, эти твари успели изрядно помять пацана.
Я подошел к скулящему в углу бойцу и осторожно приподнял его за плечи. Картина была скверная. Лицо превратилось в одну сплошную кровавую маску, нос явно сломан и свернут набок. И судя по тому, как он хватал ртом воздух, когда я до него дотронулся — ребра эти суки ему тоже помяли основательно.
— За что они тебя так? — тихо спросил я, боковым зрением непрерывно контролируя двух пришедших в себя коллаборантов. Те, постанывая и вытирая кровь, по-крабьи попятились в самый дальний угол камеры и затихли там, злобно перешептываясь.
— Они… они втроем уходили к лесу, — сглатывая кровь, зашептал парнишка. Ему было больно говорить, но его явно прорвало. — Наш командир приказал стрелять по дезертирам. Я выстрелил… одного из ихних убил насмерть. А потом… потом нас сразу накрыло немецкими минами. Артобстрел закончился, наши пошли в контратаку. Санитары бегут, а тут мы лежим… Командир наш погиб. Все наши погибли. А эти двое живые остались, и я контуженный. А вокруг нас — немецкие листовки валяются. Ну, те самые, пропуски в плен, с которыми сдаваться нужно. Вот нас всех скопом и загребли…
Парнишка оказался на редкость словоохотливым. Даже разбитый в кровь рот и выбитые зубы не мешали ему торопливо выплескивать свою беду, отчаянно ища во мне защиты.
— Обязательно разберутся, — твердо сказал я, глядя в его глаза.
— Да? Они про Сталина рассказывают, как любят вождя, это тут только такие…
— Я сказал, что разберутся!
Сказал — но сам, конечно, ни на грош не был в этом уверен. От чудовищных, фатальных ошибок не застрахован ни один следователь, даже когда он работает в комфортном кабинете, с сытым желудком, а за окном не рвутся снаряды.
Что уж говорить про нынешнюю ситуацию… Нервы у всех натянуты до звона. Армия истекает кровью и отступает. А политруки, от которых требуют железной рукой наводить порядок и гнать людей в атаки, сами находятся в дичайшем стрессе. Всё валится из рук, кругом неразбериха, паника, растерянность. В такой мясорубке ошибок было, есть и будет страшно много. И цена каждой — человеческая жизнь.
— Слушай… а тут вообще пожрать дают? — спросил я, почувствовал, как желудок скручивает болезненный спазм. Я вдруг осознал, что зверски, невыносимо голоден.
— Да откуда? — парень пожал плечами и тут же поморщился от боли в ребрах. — Может, скоро покормят. Со вчерашнего дня тут сидим.
Я присмотрелся к нему в полумраке. Ему вряд ли было больше девятнадцати. Совсем мальчишка. Русый, в смешных рыжих конопушках, совершенно ничем не приметный паренек. Выделялись только его руки — непропорционально большие, с тяжелыми, натруженными крестьянскими ладонями, привыкшими к плугу, а не к винтовке. И при этом у него были совершенно пронзительные, по-детски ясные, кристально чистые голубые глаза. В них светилась такая отчаянная наивность и вера в справедливость, что мне стало тошно.
Чистая доска. Tabula rasa. Я смотрел в эти по-детски ясные глаза и понимал: кто первым впишет в них свои смыслы, тот и будет определять дальнейшее поведение этого парня. Он был невероятно внушаем. И в этой кровавой мясорубке, возможно, это было даже к лучшему. Главное — успеть хорошенько внушить ему правильные вещи, чтобы не дать перебить повестку кому-то другому.
— Посматривай за этими, пока я отдыхаю, — я кивнул в сторону угла. — Если вдруг отвернусь или усну, а они дернутся — сразу кричи. Будем наказывать жестоко.
Я сказал это нарочито громко, чеканя каждое слово, чтобы две забившиеся в угол крысы отчетливо всё услышали. Трогать и марать об них кулаки у меня больше не было ни малейшего желания. Я искренне надеялся, что совсем скоро эти твари и так встанут к стенке.
Сам же я тяжело опустился на скрипучую скамейку, облокотился затылком о шершавую бревенчатую стену, прикрыл глаза и, к своему собственному удивлению, почти мгновенно провалился в тяжелую, мутную дрему. Организм брал свое.
— Шилович, на выход! — из вязкого полусна меня грубо вырвал грозный рык конвоира. Дверь камеры была распахнута.
Да, согласно документам, да и остаткам слепка памяти, мою нынешнюю «оболочку» зовут Шилович, Иван Антонович.
Я не стал вскакивать. Медленно, с достоинством приподнялся со скамьи, всем своим видом показывая, кто здесь хозяин положения. Но этот спектакль предназначался не конвою, а тем двоим предателям, что оставались в полумраке избы.
Я остановился в дверях, медленно повернул голову и вперил в них тяжелый взгляд.
— Если хоть что-то с парнем случится, пока меня нет — я вам лично глотки зубами вырву. Усекли, суки?
Они промолчали, вжавшись в бревна. Я шагнул за порог.
Меня вновь привели в ту же избу к лейтенанту госбезопасности. Он сидел в той же позе, только лицо казалось еще более серым и осунувшимся. На столе перед ним были разложены мои документы, удостоверение личности и те окровавленные бумаги, которые я успел выгрести из карманов убитых диверсантов. Особист тер виски, пытаясь найти хоть какие-то нестыковки.
— Мои люди не смогли пробиться к месту засады, — глухо произнес он, не поднимая на меня глаз. — Напоролись на передовой дозор. Чудом развернулись и ушли. Одного потеряли. В Старой Рудне уже немцы. Скоро будут и здесь. Очень скоро…
Он наконец поднял тяжелый взгляд.
— Я тебе это говорю, лейтенант, потому что нутром чую — не скотина ты. Свой. Вроде бы свой… Да только таких «своих» сейчас… Разбираться надо с каждым. Досконально. А времени на это нет. Генерал тебе доверял, а это для меня сейчас хоть какая причина. Но… как ты у него появился, так и засада… Многое прояснить нужно.
— Разрешите вопрос!
— Ну, валяй… Только нет, я не отпущу. Машина скоро уйдет, поедешь дальше, пусть разбираются. Нужно же знать, как погиб комкор. Тут без вариантов.
— Я не про то. А почему тех двоих не расстреляли?
— А у них батальон полег весь… весь, а эти трое живы. Диверсанты? Вот и я не знаю. И времени колоть нет. Но, не сомневайся, расколю всех, — сказал он.
Я слушал особиста и не верил своим ушам. Почему он говорит таким отрешенным, глухим тоном? За одно только это откровенное пораженчество и паникерство его самого можно было ставить к стенке. Но, видимо, ситуация была действительно катастрофической. Я прислушался. Да, тяжелые раскаты артиллерии звучали уже не отдаленным гулом, а били по ушам так же звонко, как тогда, у леса. Фронт стремительно катился на нас, сжирая эти тридцать километров как нечего делать.
— Тело комкора Петровского я передал летчикам, — продолжил особист, глядя в пустоту. — Его увезут на самолете, который вторым уже прислали, чтобы эвакуировать генерала в Ставку. Он ведь приказ нарушил. Его в Москву отзывали, понимали, что здесь дело обреченное, котел захлопывается. А он своих бросить отказался… Поехал в войска, а в самолет раненного посадили.
Лейтенант замолчал, а у меня внутри все похолодело от этих слов.
— Ну, а тебя… может проще расстрелять, чем в чем-то разбираться, Шилович? — буднично, без всякой злобы констатировал чекист. — Пойми логику. Кто-то из своих вывел генерала прямо на эту засаду. Сводки с того участка фронта приходили ясные — немцы начали прорыв. Но они ударили в других местах! А Петровский поехал по маршруту, где было тихо, и именно там его ждали. Сдали его, понимаешь? Кто-то слил маршрут. Так это ты? Облегчи душу, лейтенант. Расстреляем по-быстрому, да и делов с концом. Всё равно все там скоро будем.
— А ты что душу мне свою изливаешь? — сказал я. — Хочешь, что бы пожалел и сказал, что да… Стреляй меня, раз нужно… Вот только кому нужно? Мне? Нет. Да и тебе не нужно. А Родине? Тоже нет. Я могу ей, Родине послужить.
Умирать второй раз подряд в мои планы совершенно не входило. Я только набрал в грудь воздуха, чтобы жестко добавить к своим словам смыслов, как дверь с треском распахнулась.
— Товарищ лейтенант госбезопасности! — в избу буквально ворвался сержант. — Готовы приступить к погрузке архива! Машины поданы!
Лейтенант медленно моргнул, словно выныривая из глубокого омута. Лицо его окончательно окаменело, превратившись в посмертную маску.
— Приступайте, — бросил он усталым, мертвым тоном. — И подготовьте во дворе расстрельную команду.
Вот так просто. Одной короткой фразой, между сборами бумажек, решались человеческие судьбы. Моя судьба.
Внутренности стянуло в тугой, пульсирующий ком. Умирать, да еще вот так, бессмысленно, у бревенчатой стенки от рук своих же, совершенно не хотелось. Первая инстинктивная мысль была — рвануть в окно, вырубить конвоира, бежать, раствориться в наступающем хаосе.
Но я тут же задавил этот порыв. Чем я тогда буду отличаться от тех крыс, что трясутся сейчас в соседней комнате? К тому же, я был уверен, что смогу принести колоссальную пользу своей… новой Родине. Хотя Родина у меня всегда была одна. Это просто прошлое Родины, за которую я уже однажды отдал жизнь.
— Есть еще что сказать перед тем как…? — лейтенант посмотрел на меня пустыми глазами, явно желая поскорее закончить с этой формальностью.
Сказать особисты было что. Я мог бы вывалить на него тонны информации. Но выглядеть сумасшедшим провидцем, бредящим про котлы и катастрофы, слова которого в этой суматохе никто не воспримет всерьез?
Глупо. Лихорадочно чертить на обрывке бумаги схему узлов автомата Калашникова? Идиотизм. Немцы уже почти здесь. С вероятностью в девяносто процентов эти бумажки попадут в руки абвера быстрее, чем доедут до Москвы. И тогда к сорок третьему году мы получим вермахт, вооруженный лучшими в мире автоматами. Нет, так рисковать было нельзя.
Я промолчал.
— Уведите, — выдохнул он.
Меня повели обратно. Дверь в нашу импровизированную камеру была распахнута настежь. Внутри, хмуро наставив мосинские винтовки на двух предателей, стояли двое бойцов. Видимо, как только я вышел, эти упыри попытались взять реванш на избитом пацане, но тут уж конвой вмешался, прекратив произвол.
Я только перешагнул порог, как с улицы донесся истошный, срывающийся крик:
— Воздух!!!
И почти сразу же с неба обрушился тяжелый, давящий на барабанные перепонки гул моторов, мгновенно перешедший в пронзительный, леденящий душу вой падающих бомб.

Глава 4

Жлобинский район. Деревня Хальч.
17 августа 1941 года
Вой сирены, или что это было такое, больно резанул по ушам. Как там у фашистов эти пикировщики назывались? Юнкерсы? «Лаптёжники»?
— Ба-бах! Ба-бах!
Земля содрогнулась. Удары были такой силы, что с потолка избы густо посыпалась сухая земля и соломенная труха.
— Быстро из дома! На улицу, в щели! — заорал я, инстинктивно падая на пол.
Но молодые конвойные, побледнев до синевы, лишь судорожно передернули затворы мосинок и направили стволы на меня, всем своим видом показывая: дернешься — пристрелим на месте. Приказ есть приказ.
— Бааах!
Очередной разрыв грохнул совсем рядом, на мгновение оглушив. Сквозь звон в ушах я расслышал длинные, захлебывающиеся очереди зенитных пулеметов. Пытаются отогнать стервятников. Но тут же в эту какофонию вплелись частые, хлесткие хлопки полевой артиллерии.
Трехдюймовки били прямой наводкой где-то совсем близко, на окраине большого, вытянутого вдоль дороги села. И били они явно не по небу. Значит, немцы уже вошли. Как же слаженно работают немцы. Уровень согласованности действий, как в двадцать первом веке. Ну почти.
Тут разрывы бомб, там наступает пехота. Нет… враг пришел на наши земли серьезный, с идеальной согласованностью в действиях. Авиация ювелирно расчищает путь наземным частям.
— Ба-бах! — прилетела шестая.
— Сержант! Фашисты уже в деревне! Отпусти, нам крышка тут всем под обломками! — прорычал я, поднимая голову от пола.
— Не велено… — крикнул сержант, но голос его дрогнул, а глаза безумно заметались по избе.
И тут ударило по-настоящему. Бомба легла буквально в соседнем дворе. Дом подпрыгнул, как деревянная игрушка. Окна, заколоченные досками, вынесло внутрь вместе с рамами и тучей стеклянной шрапнели. Острые как бритва осколки посекли конвоиров и тех двух арестантов, которые сдуру жались к стенам у окон, надеясь, видимо, при первой возможности сигануть наружу. Я же, помня современную фронтовую науку, лежал в самом центре комнаты, плотно закрыв голову руками и приоткрыв рот, чтобы не лопнули перепонки.
Доски пола заходили ходуном, меня подбросило и швырнуло на стену. Я упал на одно колено, но тут же вскочил, на ходу стряхивая с себя мусор и пыль. В два прыжка оказался рядом со стонущим пареньком-конвойным, рывком поднял его за шиворот и потащил к выбитой двери.
— Сержант! Собирай своих и догоняй, пока нас тут не похоронило! — рявкнул я на контуженного командира конвоя, который осел на полу и тупо смотрел на свою окровавленную руку.
Краем глаза я успел заметить, как одна из «крыс» — тот самый здоровяк-уголовник, которому я давеча свернул челюсть — с неожиданной для его габаритов прытью вынырнул из-под обломков, рыбкой сиганул в пустой оконный проем, лихо сгруппировался в падении и, припадая на одну ногу, рванул огородами к спасительному лесу. Хрен с ним. Сейчас точно не до него.
— Что сидишь? — выкрикнул я, вытягивая за руку того парнишку с веснушками, которых сейчас почти не видно из-за кровавых подтеков.
Я резко, с ноги, вышиб входную дверь в комнату. Оказались в другой, где уже не было лейтенанта госбезопасности, как и его писаря. А вот крепкий чай был… залит на пол. Я потащил парня мимо стола особиста. Стулья перевернуты, бумаги разлетелись по полу.
Надежда была на машину, что тут стояла, причем полную оружия, на которой я приехал. Но, как только я выбежал во двор, к пыли от разрыва бомб добавилась и та, которую поднял стремительно удаляющийся автомобиль.
Мы вывалились на крыльцо. Сержант, который был конвойным, мой побитый сокамерник и… Все. Воздух был серым от пыли и тротиловой гари. Дышать было нечем. Взгляд выхватил еще и уезжающую по дороге полуторку. Машина ревела мотором на первой передаче, доверху забитая какими-то железными ящиками, туго перевязанными папками и толстыми книгами. Архив корпуса?
В кузове, цепляясь за борта, сидело человек семь бойцов в васильковых фуражках. И среди них, с пистолетом в руке, я разглядел бледное лицо того самого лейтенанта. Они уходили. А мы оставались.
— Ба-бах!
Очередная авиабомба с воющего в пике «юнкерса» легла ровно в тот дом, из которого мы только что выскочили. В спину с размаху ударила тугая, горячая ударная волна, швырнув меня на пару метров вперед, лицом в грязное крошево двора. И это падение спасло мне жизнь. Буквально на уровне того места, где за долю секунды до этого находилась моя голова, с гудящим свистом пронеслось тяжеленное обугленное бревно. Оно с влажным хрустом вонзилось в землю всего в полуметре от моего лица, обдав меня комьями глины.
Я сплюнул скрипящую на зубах землю и обернулся.
— Красноармеец! Живой⁈ — заорал я сквозь звон в ушах.
Из-под слоя серой пыли донеслось глухое, сдавленное:
— Угу…
— Сержант? — выкрикнул я. — Сержант?
Оперся на руки, встал, подошел к лежащему сержанту. Даже пульс проверять не было смысла. Неестественная поза, скрюченная, как словно бы пополам переломленный.
Беру его винтовку, отброшенную в сторону, снимаю сухарную сумку, где сержант хранил патроны, как и многие другие бойцы.
— Красноармеец, мигом за мной! Уходим в лес! Увидишь брошенное оружие — хватай! — скомандовал я, поднимаясь на ноги.
По совести, надо было бы занять оборону. Но оборонять было нечего и не с кем. Вокруг метались обезумевшие люди, никто не понимал, куда бежать и что делать.
Я не слышал ни единого командирского приказа, не видел ни одной организованной группы, к которой можно было бы примкнуть, чтобы дать врагу хоть какой-то осмысленный отпор. Абсолютный, первобытный хаос. И над всем этим адом, с мерзким, рвущим душу воем, раз за разом заходили в пике фронтовые бомбардировщики, щедро сбрасывая свои смертоносные «цивилизованные» подарки.
Скоты. Твари. Ведь в деревне, помимо отступающих частей, оставалось полно гражданского населения. Даже я успел бабульку со скрынкой молока увидеть. Никакой эвакуации здесь организовать не успели, или даже не думали об этом. Под обломками пылающих хат прямо сейчас гибли женщины, старики и дети. Погибали те солдаты, которые могли бы еще показать зубы врагу. Но нет нужных слов.
Мне начать организовывать? Кого? А кто рядом и может тех, кто сейчас бежит в лес.
Мы рванули в сторону, пробираясь огородами — примерно тем же маршрутом, которым минуту назад ушел тот сучонок-предатель. Возле поваленного забора я наткнулся на тело убитого осколком младшего лейтенанта.
Не раздумывая ни секунды, я выдернул из его кобуры ТТ и сгреб запасной магазин. Сняв пистолет с предохранителя, я бежал, постоянно водя стволом из стороны в сторону. Ждать пулю сейчас приходилось не только в лоб от наступающих немцев, но и в спину — к сожалению, и в родном Отечестве хватало гнили, готовой выстрелить из-за угла.
Впереди темной стеной вставал лес. Сейчас он казался единственным спасительным оплотом. Я любил лес. Я в нем, почитай, вырос. Но отсиживаться в кустах и ждать у моря погоды я точно не собирался. Враг пришел на мою землю, и я буду его убивать.
Я пересек невидимую черту опушки, ныряя под спасительную сень вековых деревьев. Остановился, тяжело дыша, и на секунду обернулся, глядя на полыхающую деревню, над которой поднимались жирные столбы черного дыма. В груди защемило от тяжелой, бессильной ярости.
Похоронить бы их всех… По-человечески. Но сейчас нужно было выжить.
Или не все потеряно? Два танка выезжали на поле и устремлялись в сторону немцев. Один по дороге, другой по полю. Но два… всего лишь… [история с танками и танкистом описана со слов очевидцев].
Хлесткий, бьющий по перепонкам выстрел танковой пушки резанул ухо. Снаряд лег кучно — прямо в серо-зеленую массу фашистов, скапливающуюся у крайних изб. Я зло оскалился. Наша угловатая, клепаная «тэшка», внезапно оказавшаяся здесь самым грозным аргументом, перла вперед, выплевывая сизый дым. Противотанковой артиллерии у немцев пока не было, а значит, машина могла жить.
Но боковым зрением я уловил движение. Слева, метрах в ста от меня, из неглубокой ложбины вынырнула сутулая фигура. Немец рванул наперерез танку. В откинутой назад руке тяжело болталась длинная деревянная рукоять, увенчанная громоздким букетом взрывчатки. Связка.
Я рухнул на колено, машинально вскидывая винтовку. Приклад жестко вмялся в плечо. Вдох. Выдох. Задержать дыхание. Мушка пляшет, пытаясь поймать бегущего врага, но дистанция слишком велика для верного выстрела навскидку. И тут немец сделал мне подарок. За десяток метров до танка он резко затормозил, упираясь сапогами в землю, и весь подался назад, вкладывая корпус в тяжелый бросок.
Фигура замерла. Миг.
Плавно, тягуче выбираю спуск.
— Бах!
Приклад лягнул в плечо, запахло кислым порохом. Немца словно сбило невидимым бревном. Он нелепо взмахнул руками и рухнул лицом в затоптанную траву. Спустя секунду там, где он упал, с гулким, рвущим землю «Ба-бах!» сдетонировала выроненная связка, подняв грязный фонтан земли пополам с дымом.
«Тэшка», Т-26, проскочила сквозь этот дым, огрызаясь длинными пулеметными очередями. Я уже подался вперед, собираясь рвануть в кильватер за спасительной броней — за ней уже пристраивались несколько осмелевших бойцов. В груди даже шевельнулась шальная надежда на контратаку.
И тут все рухнуло.
Надсадный, воющий скрежет фрикционов перекрыл звуки стрельбы. Танк дернулся, гусеницы бешено замолотили грязь, но машина не сдвинулась ни на дюйм. Засела. Намертво, по самое брюхо. Фигурки красноармейцев, только что бежавшие за броней, брызнули в разные стороны, мгновенно осознав, что превратились в мишени. Танк еще отчаянно огрызался, прижимая немцев к земле, но это была агония.
А внизу, в деревне, продолжалось методичное, безжалостное избиение потерявших хоть какую организованность бойцов 63-го корпуса 21-й армии. Я смотрел на этот ад и с холодной ясностью понимал: будь здесь сейчас хоть с десяток крепких командиров, способных наганами и матом сбить ополоумевших людей в цепь — немцы бы умылись кровью.
Да, потом они бы откатились, вызвали минометы, навели по радио воющие «лаптежники» и смешали бы деревню с землей. Но это дало бы нам главное. Время. Время, чтобы увести тех, кто еще может держать оружие. Дороги на юг и восток наверняка уже перерезаны их мотоциклистами, но этот лес за спиной — наша последняя спасительная брешь.
— Чего встали, товарищ командир? — хриплый, срывающийся голос выдернул меня из мыслей.
Рядом, тяжело дыша, стоял красноармеец. Тот самый, что еще минуту назад прятался за стволами, готовый дать деру. В глазах — дикая смесь паники и надежды на то, что я знаю, что делать.
Я передернул затвор винтовки. Лязг металла прозвучал неожиданно громко.
— Товарищ лейтенант, почему вы стоите? Почему в лес не уходите? — голос его дрожал, глаза шальные, блуждающие.
— Отставить панику! — процедил я, глядя ему прямо в глаза. — Готовься к бою!
— Я?
— Зря заступился! Ты, твою мать, боец Красной Армии! Ссаться в детсве нужно было! П
Он смотрел на меня с надеждой, как ребенок ждет неминуемого смягчения родительской сердитости. Нет… Такого не будет. И он понял это. Хотя то и дело бросал взгляды с завистью в сторону.
Именно сюда, в зелень, и тянулся ручеек беглецов. Одни неслись сломя голову, многие побросав винтовки, другие отходили перебежками, огрызаясь огнем. Но по большей части, завидев меня, офицера, да который еще и сам не драпает, а готов воевать, паникеры, трусы и просто растерявшиеся бойцы старались убегать в лес вдали от меня.
Я ловил взгляды на себе, чувствовал их подсознанием, чуйкой. Кому-то было стыдно за свое малодушие, иным — нет. Первых организовать бы. Вторых наказать бы.
Тем временем, на помощь одному танку, застрявшему в поле, пришел второй. Правда издали, но танкисты старались отсекать немцев, стремящихся теперь уже взять советский танк и не взрывая его. Трофей. Может быть, но пока так отчаянно огрызающийся, что колом встанет идея взять технику целой.
И тут мой взгляд зацепился за одну группу отступающих. Человек шесть-семь отходили на удивление слаженно, образовав живой щит вокруг одного бойца. Тот — погранец, судя по форме — бежал к лесу, намертво прижимая к груди какой-то сверток. Настолько ценный, что ради него солдат бросил оружие, винтовку, но был с пистолетом. Полковое знамя? Очень похоже.
— Да что ж я такой непоседливый… — криво усмехнувшись, процедил я сквозь зубы. Ирония была защитной реакцией, сожалеть о принятом решении времени не оставалось.
Я рванул навстречу отступающим. Не бегущим, а отдающим свои жизни за нечто… Если за флаг, то уважение мое безмерно. Чуть отбежал вперед, к полю, от леса. Сапог едва не запнулся о валяющуюся в пыли винтовку.
— Бери винтовку и служи! — жестко припечатал я, обращаясь все еще бывшему неподалеку, но с надеждой смотрящего в лес, трусливому парню в форме красноармейца.
В груди шевельнулась тяжелая, глухая злоба и на него, и на того безымянного труса, что бросил оружие. Попался бы он мне сейчас — расстрелял бы на месте. Без колебаний. Да в лесу сейчас их столько… Патронов не хватит. А этот… вроде не безнадежен. Оружие взял и все еще не побежал в лес.
Я вскинул свою винтовку, «мосинка» уже привычно и тяжело легла в руки. С ходу упал на одно колено, вжимая приклад в плечо. Колено погрязло в мокрой жиже и чуть было не увлекло вперед. Равновесие удержал, но пришлось потратить еще несколько секунд, чтобы сместиться к кочке и занять устойчивое положение.
Потом закрыл глаза на секунду — сбить адреналиновую одышку, унять предательскую дрожь в руках. Выдох. Глаза открыты. Мушка поймала цель.
Прямо на группу со знаменосцем, пригибаясь, бежал немецкий офицер.
Выстрел. Грохот ударил по ушам, приклад жестко лягнул в плечо. Целил в грудь, но немец на бегу дернулся, и пуля ударила ниже. Фигура в мышино-серой форме споткнулась, взмахнула руками и рухнула в траву, хватаясь за пробитый живот. Ничего. Пусть помучается.
Я дернул тугой затвор, выбрасывая гильзу, и тут же все пошло прахом.
Длинная, трескучая очередь из немецкого пистолета-пулемета вспорола воздух. Стрелок прятался где-то в высокой траве, я его банально просмотрел. Эта очередь, словно косой, в одну секунду срезала всех, кто живым щитом прикрывал отход. Они полегли разом, дав последнему шанс добежать до деревьев.
Ловлю вспышку в траве. Выстрел!
Мимо! В последнее мгновение ствол винтовки дернулся чуть вправо, пуля ушла в молоко. Не дожидаясь ответного свинца от автоматчика, я рывком бросил тело в сторону, уходя в жесткий, болезненный перекат. Спиной ощутил, как земля содрогнулась. Еще и вымочился, в мокрой форме сложнее, еще и заболею.
Но действия оправданы. Там, где я только что лежал, фонтанчиками взметнулась грязь. Немецкий автоматчик срезал очередью траву, пули злобно, по-осиному просвистели над самой головой. К ним тут же присоединились сухие, хлесткие щелчки маузеровских карабинов. Меня брали в вилку, прижимали к земле, чтобы обойти с флангов.
— Стреляй, твою мать! Позицию держи! — сорвав голос, заорал я «напарнику».
Сзади гулко хлопнуло раз, другой. Неумело, судорожно. А затем короткий, захлебнувшийся вскрик парня оборвал стрельбу. Смерть или тяжелое ранение — проверять не было времени.
«Прости, парень, но это война!» — пронеслась в голове мысль.
Он отвлек немцев, дал мне возможность сместиться чуть в сторону и занять позицию у небольшого холма. Хотелось не думать об этом, но…
— Он же доверился мне, как щенок доброму хозяину, — сказал я одними губами, при этом оценивая свое положение и высматривая врагов.
Жалость и сомнения усилием воли гнал от себя. Сколько еще их будет… сколько из было в прошлой жизни. Это мешает работе, но это же и доказательство, что я все еще человек, а не машина для убийств. Мне это важно.
Враги почувствовали слабину. Сквозь какофонию ближнего боя — треск горящих изб внизу, далекие разрывы танковых снарядов и крики — я услышал чужую речь. Немцы уже поднимались из травы для финального рывка, чтобы доклинить нас до того, как мы уйдем под защиту деревьев. Мое смещение прошло незаметным?
Используя эту секундную паузу, я приподнялся на локтях чуть выглядывая из-за холма. Времени на выверенную мушку не было. Поймал в прицел винтовки примерный квадрат, откуда полосовал автоматчик, и плавно выжал спуск.
— Бах!
Мосинка привычно лягнула в плечо. Зрение зафиксировало, как серая фигура в траве дернулась и завалилась набок. Не проверяя результат, я рванул на себя рукоять затвора. Клац-клац — стреляная гильза со звоном вылетела в грязь, новый патрон скользнул в патронник. Почти не целясь, вскидываю ствол правее, туда, где мелькнула каска второго.
— Бах!
Дикий, отчаянный вопль боли полоснул по ушам, перекрывая грохот боя. Попал!
И тут же, выбрасывая из головы всё, кроме инстинкта выживания, я сорвался с места. Вскочил и рванул со всех ног к опушке. Бежал, петляя, как заяц, ломая траекторию рваными, непредсказуемыми зигзагами. Дыхание разрывало легкие, ноги в тяжелых сапогах вязли в дерне, а в спину уже летели запоздалые пули, с чмоканьем впиваясь в землю у самых пяток. До леса оставалось метров двадцать. Пятнадцать. Десять…
— К земле! Прикрываю! — со стороны деревьев раздался отчаянный крик.
Это пограничник, тот, со свертком. Так что есть мужественные люди и с чувством долга. Боец стоял у самой опушки, решительно, и даже не растерянно, оценивая обстановку. Одной рукой он прижимал к груди тяжелый, продолговатый сверток, обмотанный грязным брезентом, а в другой сжимал вороненый пистолет ТТ.
— Бах! Бах! Бах! — три хлестких, частых хлопка ударили по преследователям.
На такой дистанции пистолетный огонь не мог нанести немцам серьезного урона, но заставил их на долю секунды инстинктивно пригнуть головы.
Этих мгновений мне хватило.
— Бах! — произвел я выстрел, точно попал в пулемётчика, который уже выставил свой MG-34 на сошки и приноравливался поливать всю лесную опушку пулями.
И только этим выстрелом я точно спас не меньше двух десятков человек, показавших свои спины врагу, но имеющие шанс в будущем развернуться и принять бой.
Я резко поднялся и на полной скорости, ломая кусты, буквально влетел в спасительную, прохладную тень деревьев, упав на мох и хватая ртом воздух. Погранец тут же рванул следом, увлекаясь за мной вглубь чащи. Нас засыпало срезанными пулями листьями и ветками.
Вот только бежать дальше я не мог. Хрипя от удушья, я заставил себя развернуться обратно к опушке. Проверил своего бойца… Мертв. А немцы отвлеклись на другую группу, которая так же уходила в лес и очень успешно и грамотно отступала.
Бой еще не был окончен. Деревня огрызалась. Но ее участь была решена. А моя? Моя борьба только началась. В город, в Гомель Там можно и нужно дать бой германцу.

Глава 5

Деревня Хальч. Лес.
17 августа 1941 года.
История с героическим боем советского танка заканчивалась. Я увидел, как из люка вылез танкист, он стал судорожно стрелять из своего пистолета по облепившим машину немцам, двоих вражин свалил. И… у него закончились патроны.
— Бах! Бах! — стрелял я почти не целясь. Далековато, но кого-то подранил. Не мог не помочь.
Но было понятно, что не спасти. Танкист достал нож и сам себя… чтобы не достаться врагу… кровь хлынула из его горла, обрызгав врагов, которые уже тянули руки, чтобы стащить советского танкиста [описан реальный эпизод с танкистом].
Не зажимая горло руками, герой достал гранату. Лимонка ударилась о башню, отрекошетила и взорвалась в толпе немцев.
— Бабах! — взорвался последний аргумент воина, который сражался до конца.
Так, что если бы все были такими же стойкими и мужественными, то никогда фашисты не прошли бы к Москве. А их блицкриг закончился на Днепровском рубеже.
Времени на рефлексию не было и я уже бежал за бойцом со светком в руках, захватив только еще две винтовки, убитого конопатого бойца и брошенную, о которую ранее спотыкнулся. Слезы предательски наворачивались и застилали глаза. Не мои слезы, ЕГО, того, в чьем теле я сейчас находился. Или мои? Но я не признаюсь себе в слабости?
Что делать? Выбор был невелик. Раз уж случился этот безумный подвиг, раз шестеро красноармейцев молча заплатили своими жизнями за то, чтобы этот парень сберег свой сверток — значит, я обязан помочь ему выжить. Иначе все было зря.
Пограничник, как я успел рассмотреть, старшина, скоро был уже рядом. Мы ломились через чащу молча, не тратя драгоценный кислород на вопросы. Темп взяли рваный, загнанный. Я даже не заботился о том, чтобы ступать тихо: мы просто шли напролом, хрустя валежником, продираясь через густой малинник, увешанный тяжелой, переспелой ягодой, и цепляясь за ветки.
— Стой! — резко скомандовал я, падая за толстый ствол сосны.
Свою форму я не менял, петлицы на месте, и вряд ли этот парень знал, что до того момента, как прилетели «штуки» и в деревню вошли немцы, я находился под арестом.
— Сдерживай дыхание. Слишком громко сопишь, — прошипел я, глядя на него.
Старшина тяжело дышал, с натугой хватая ртом воздух. Я скользнул взглядом по его воротнику.
Четыре эмалевых треугольника в потускневших петлицах — старшина. Я не ошибся. Услышав приказ, он стиснул челюсти так, что желваки буграми выступили на грязном лице, и замер, стараясь дышать беззвучно.
Я прислушался. Лес жил своей отстраненной жизнью, но звуки бойни за спиной постепенно меняли тональность, отдаляясь, растворяясь за стеной деревьев. Однако здесь, в чащобе, хватало других шумов.
Слева и справа с отчаянным треском ломался кустарник — различить, кто именно там ломится сквозь бурелом, было невозможно. Но я нутром чуял, да и логика подсказывала: этот тяжелый, загнанный хруст оставляют не немцы. Это такие же, как мы, разрозненные, ошалевшие от внезапного разгрома красноармейцы, инстинктивно вгрызающиеся вглубь спасительной чащи.
В груди вдруг кольнуло гадким, липким стыдом. Разум холодным, расчетливым тоном оправдывался: останься я там, на опушке, в лучшем случае забрал бы с собой парочку фашистских гадов. И всё. Конец истории.
А уйдя в лес, я вырываю у судьбы шанс начать свою войну. На своих правилах. И, кто знает, может, из этой чащи я пущу фрицам столько крови, сколько не пустил бы, красиво и бессмысленно сдохнув у первого же забора. Хотя мне нужно в город. Гомель еще не сдали. Успеть бы еще там дать бой. Везде давать бой, приближая победу как могу.
— Что у тебя там? — тихо, почти одними губами спросил я молодого командира.
Для меня он был именно командиром. В сорок первом слово «офицер» еще не вернулось в обиход, оставаясь ругательством из прошлой, царской жизни, а этот парень с «пилой» на петлицах явно взял на себя больше, чем диктовало звание.
Старшина настороженно отступил на полшага. Уставился на меня исподлобья, затравленно, как волчонок, прижимая грязный сверток к груди так крепко, словно от этого зависела его жизнь. Отвечать он явно не собирался. Пальцы, сжимавшие пистолет, побелели. Секунды утекали сквозь пальцы вместе с адреналином, пока он, наконец, не выдавил из себя хриплым, сорванным шепотом:
— Это полковое знамя.
Воздух вдруг стал тяжелым.
— Теперь понимаю, почему те ребята легли, но тебя прикрыли, — медленно кивнул я, принимая его недоверие как должное. — Как звать-то хоть?
— Старшина Юзефович.
Фамилия то ли белорусская, то ли польская, а может, и вовсе еврейская. Но мне было плевать. В моей системе координат сейчас всё было выжжено до предельной, кристальной простоты: неважно, кто ты по крови — таджик, русский, еврей или белорус. Если на тебе пропотевшая гимнастерка Красной Армии, и ты готов зубами рвать нацистскую мразь — ты советский человек. И мой брат по оружию.
Наверное, я всё слишком идеализировал. Там, в прошлой, мирной жизни, когда смотрел кино, когда жадно впитывал выхолощенные истории про Великую Отечественную, когда на 9 Мая пускал скупую мужскую слезу — я видел лишь парадный фасад. Героику.
Но теперь я видел всё это воочию. И на собственной шкуре ощутил этот мерзкий, липкий страх, который пронизывал сейчас каждого из отступающих бойцов. Страх, который ломает волю и заставляет людей бежать от немцев без оглядки, моментально превращая солдат в дичь, в стадо на убое.
Кого тут винить? Растерявшихся командиров, не сумевших в критический момент собрать волю в кулак и организовать правильный, огрызающийся свинцом отход? Или у которых просто не хватило осознания ситуации, навыков?
А никого не хочется обвинять. Но вот за эти самые унизительные, липкие, как канцелярский клей, эмоции малодушия и животного ужаса нужно было просто мстить. С умом, с холодной оттяжкой, а где-то и на кураже.
— Обстановку мы с тобой толком не знаем, так что про это даже не спрашиваю, — прервал я затянувшееся молчание, тяжело опускаясь на мягкий, пружинящий мох. — Только твое мнение. Как думаешь, где хотя бы временно остановят немцев?
Я принялся стаскивать запыленные сапоги. Адреналин начал отпускать, и во время бега я уже отчетливо чувствовал, как грубая ткань сбилась в складки. Если не перепеленать ногу сейчас — натрет кровавые мозоли, и к вечеру я просто не смогу идти.
— Товарищ лейтенант, нам нужно быстро уходить, — напряженно бросил мой немногословный собеседник, нервно оглядываясь на чащу. — Обстановку не знаю. Но Гомель не должны сходу взять. Я был там недавно, собран полк народного ополчения, город частью эвакуирован, техники много, 21-я армия.
Я окончательно понял, что за ситуация вокруг. Нет уже линии обороны. Немцы прорвались через Рослав и должны были взять 21-ю армию в кольцо. Но войска отводят дальше, оставляя город на растерзание. Но больше некуда и незачем. В город!
— Для того чтобы быстро уходить, нужно быстро и правильно подготовиться, — резонно заметил я, разматывая портянку и аккуратно оборачивая стопу сухим краем. — С кровавыми мозолями ты много не находишь. А немцы сюда не сунутся. Лес для них сейчас — смертельная лотерея. По-хорошему, здесь каждый куст может выстрелить. Ты же сам видел, старшина, сколько бойцов драпануло в эти заросли до нас? Пойдут вдогонку — умоются кровью, и фрицы это прекрасно понимают.
Юзович понурил голову. Казалось, он принял на свой личный счет всё то массовое малодушие и панику, что творились полчаса назад в деревне. Его пальцы побелели, сжимая свернутое знамя.
— Не робей, — усмехнулся я, с силой натягивая сапог и пристукивая каблуком по толстому корню сосны, чтобы нога села плотно. — Мы еще повоюем. И обязательно победим. В этом ты даже не сомневайся. Не сейчас, позже, но враг будет разгромлен, и победа будет за нами.
— Риск нарваться на немецкий патруль или оказаться схваченными высокий. Конечно, живым я без боя не дамся, один патрон для себя всегда приберегу. Но если примем бой и будет понятно, что нас обложили наглухо, ты должен его сжечь. Врагу оно достаться не должно, — твердо и решительно приказал я, глядя старшине прямо в глаза. Тот молча кивнул.
Затем я с кряхтением встал на ноги. Привычным движением одернул гимнастерку, встряхнул с формы сухую серую пыль и прилипшую комьями грязь, после чего туже затянул командирский ремень. Поправил сбившийся воротник и хотя бы пятерней кое-как прилизал свои спутанные черные локоны. При случае было бы неплохо раздобыть ножницы и подстричься — хотя волосы пока на глаза не лезли и целиться из винтовки особо не мешали.
— Подъем, старшина! Двигаемся в сторону Гомеля. Строго на восток и только по лесу. К открытым дорогам не выходим — уверен, что они уже под плотным контролем немцев. Помогаешь мне собрать всех тех отбившихся бойцов, которые сейчас разводят панику и бродят по этому богатому лесу. Получится стать большим отрядом, увеличим шансы на прорыв. Пожрать бы… Глаз зацепился за «дары леса».
Лес вокруг нас действительно был на удивление богат. Прямо здесь, рядом с замшелым пнем, где я только что перематывал сбитые портянки, в поле зрения попадалось просто огромное количество крепких боровиков. Сейчас бы, в мирное время, не спеша заняться в таком лесу тихой охотой, собрать грибов да насушить на долгую зиму…
Не знаю почему, но в своем далеком будущем, где за деньги можно было купить абсолютно все, я всегда с щемящей тоской вспоминал именно бабушкины сушеные грибы. Она их заботливо измельчала, добавляла крупную соль, какие-то свои особые приправы, и потом этой ароматной присыпкой щедро сдабривала то жареное мясо, то утреннюю яичницу. Вкусно было неимоверно.
При воспоминании о еде в пустом животе предательски заурчало. Желудок свело болезненным спазмом — мы не ели уже черт знает сколько.
— Вперед! — скомандовал я, отгоняя неуместные гастрономические видения.
Лес я умел слушать. Это был мой развитый навык, слышать и вычленять звуки. А вот все те, кто сейчас хаотично метался в зеленой чаще, явно не имели ни малейшего понятия, как нужно вести себя в лесу, особенно когда по пятам идет враг. То с одной, то с другой стороны то и дело раздавался предательский хруст сухих веток, приглушенные маты и откровенно панические нотки, сквозившие практически в каждом слове, неосторожно разносившемся среди деревьев.
На особо громкие, беспечные звуки мы со старшиной через часа два и вышли, бесшумно скользя сквозь густой подлесок.
Впереди, на небольшой проплешине, группа из пяти бойцов устроила стихийный привал. Они тяжело, загнанно дышали. Кто-то сидел, обхватив голову руками, а кто-то и вовсе безвольно повалился на прелую землю, раскинув руки. Еще двое красноармейцев наворачивали бессмысленные круги вокруг этой пятерки — видимо, такое у них было выставлено боевое охранение.
К слову сказать, охранение было никакое. Так как и я, и старшина, ступая мягким, невидимым лисьим шагом, абсолютно бесшумно зашли со спины к сидящим на небольшом холмике красноармейцам и в упор наставили на них оружие. Старшина держал их на мушке верного пистолета, а я хищно вскинул винтовку.
— Встать! — рявкнул я, разрезая расслабленную тишину привала хлестким, командирским металлом в голосе.
От неожиданности они вздрогнули, как от пощечины. Только двое из пятерки хотя бы сделали неловкое, судорожное движение в сторону лежащих на земле винтовок, но, наткнувшись на наши черные стволы, мгновенно замерли.
Смотря друг на друга, нехотя, с тяжелым вздохом, они стали медленно подниматься с земли.
— Как старший по званию, подчиняю вас себе! — жестко, чеканя каждое слово, приказал я.
— Товарищ командир, а никак нельзя оставить нас в покое? Навоевались мы, — кривя губы, ответил один из них.
Как можно было понять по той наглости, с которой вообще прозвучал этот вопрос, он был здесь неформальным лидером. Хотя и тон был не такой, словно бы с вызовом. Этот боец проявлял разочарование, нежелание, но не отказался, словно бы просил, при том, что знал заранее о последующем отказе.
— Бойцы… вы присягу давали. И больше терпеть неповиновения не буду, — сказал я.
Хотя настоящими бойцами они станут только тогда, когда перестанут находиться на грани дезертирства и животного паникерства. Пока же это было просто вооруженное стадо.
— Встать! — рявкнул я, делая шаг назад и с сухим металлическим лязгом передергивая затвор винтовки. Желтый патрон скользнул в патронник.
— А ну, шакал, опусти винтарь! — вдруг послышался хриплый голос справа.
Я бросил туда быстрый, оценивающий взгляд. Старшина Юзефович уже плавно поворачивался, направляя свой табельный ТТ в сторону появившегося из кустов второго бойца из так называемого охранения. Тот держал меня на мушке.
— Ты, сука, решил в дезертиры податься? — ледяным тоном спросил я у этого ублюдка, который прямо сейчас направлял на меня свою винтовку.
— А тут власти твоей нет, командир. Я и так за вас воевать пошел не по воле, а нынче всё, отвоевался. Все мы отвоевались, — процедил он сквозь зубы. Палец его лежал на спусковом крючке. — Погнали на пули… теперь вот такие, как ты, первыми побежали. Нахрен ты и твоя власть.
В воздухе запахло кровью. Ситуация была патовой: начнем палить — перебьем друг друга. Я принял единственно верное решение — ломать комедию.
— Ну всё, всё, мужики, забыли, — я примирительно поднял левую руку, начиная медленно разворачиваться к ним боком. — Мы уходим. Лишней крови же никому не надо? Ведь так?
При этом я дружелюбно улыбался во все свои тридцать два зуба, еще и кивал понимающе — дескать, осознаю, навоевались парни, сдали нервы. Теперь вот нужно на покой.
Но лишь только боец, направлявший на меня винтовку, поверил мне и немного опустил ее вниз, расслабляясь, я неуловимо быстрым движением вскинул свою трехлинейку и, даже не прикладывая приклад к плечу, выжал спусковой крючок прямо от бедра.
— Бах!
Раскатистый выстрел жестоко разорвал установившуюся в лесу тишину, ударив по барабанным перепонкам.
— Всем сидеть! — дико закричал я, краем глаза замечая, как тяжело, словно подрубленное дерево, заваливается в траву тело убитого дезертира.
Даже тот мужик, который первым задал мне борзый вопрос, сейчас сидел молча. Он с первобытным ужасом заглядывал мне в глаза, словно бы уже читал про себя отходную молитву, понимая, что сейчас и его поставят прямо здесь к стенке, точнее — к ближайшей сосне.
— Кто еще считает так же, как этот казненный по законам военного времени? — Я лишь едва заметно кивнул головой в сторону лежащего в папоротнике врага, по какому-то нелепому недоразумению одетого в гимнастерку красноармейца. Его грудина была страшно разворочена пулей калибра 7,62. — Паникерства и откровенного предательства я не потерплю. Вы присягу давали трудовому народу! Клялись по новому Уставу, что служите Советскому Союзу до последней капли крови!
Я обвел их тяжелым взглядом. Как таким давать оружие? А если кто-то улучит момент, чтобы выстрелить в меня в спину? Впрочем, даже по побледневшим, искаженным страхом лицам можно было безошибочно определить: этот безжалостный расстрел на месте произвел глубочайшее впечатление на их неокрепшие умы. Спесь слетела мгновенно. Вернулось подчинение и понимание, что система не рассыпалась, что я — система.
В этот момент из кустов с треском вывалился еще один из охранения…
— Доложись, красноармеец! — потребовал я.
Он посмотрел на других своих товарищей и что-то пробормотал, что за время дежурства происшествий не было.
— И это… мы же до своих. Вот яго, так и не ведаем, что он тута, мы не з им, — нелепо оправдывался боец.
— Всё, бойцы. Разговор окончен. Встаем, берем оружие. Идем друг за другом, интервал — десять шагов. Впереди иду я.
А вот то, что впереди этой шаткой колонны должен был идти именно я, создавало проблему. Надежды на то, что эти перепуганные насмерть окруженцы будут грамотно «слушать» лес и вовремя заметят засаду, не было почти никакой. Зато была гнетущая неуверенность — стоит ли подставлять свою спину под возможное предательство?
— Товарищ лейтенант, не беспокойтесь. Я буду замыкающим. Чуть что не так — стреляю на месте без предупреждения, — мрачно произнес Юзефович, словно прочитав мои сомнения. Свой пистолет он так и не убрал в кобуру.
Быстро, в двух словах объяснив им элементарную систему тактических знаков руками — чтобы голосом не отдавать приказы и постараться соблюдать абсолютную тишину на марше, — мы выдвинулись.
Сомневаться больше не приходилось. Выстрел мог привлечь патрули, нужно было немедленно уходить из квадрата. Хотя то и дело, но стреляли и в лесу. И уже вскоре я бесшумно скользил вперед, прокладывая маршрут в глухой чащобе и ориентируясь скорее по инстинктам, крупным муравейникам у комлей да густому мху на деревьях. Компаса не было ни у кого из нас.
Примерно через двадцать минут напряженного хода я резко вскинул сжатый кулак вверх. Колонна мгновенно замерла на месте. Лесные тропы, с постоянными препятствиями из поваленных деревьев, воды, оврагов, кустов… он оказывался испытанием для нервов, вернее люди, которые его заполонили.
Августовский лес дышал сыростью и отдаленным, въевшимся в кору запахом гари. Уже через двадцать минут тяжелого марша я резко вскинул сжатый кулак вверх — сигнал «Внимание, стоп!».
Вот только стадо останется стадом, пока из него не выкуют подразделение. Мои бойцы остановились далеко не сразу. Еще секунд пять за спиной продолжался предательский шум: кто-то тяжело, с хрипом дышал, кто-то споткнулся о корень, лязгнул металл, звякнул алюминиевый котелок по брезентовому сидору.
А вот те, кто был где-то там, впереди за густым подлеском, те, кого я запеленговал своим обостренным слухом, замерли мгновенно. Растворились, как призраки.
Я со злостью, через плечо, зыркнул на свой так называемый отряд. До зубовного скрежета хотелось найти того кабинетного командира, который гнал этих необстрелянных парней на фронт, не научив элементарной лесной дисциплине. Но злость сейчас — плохой советчик. Я мгновенно задавил эмоции, переключив всё внимание на желтеющую стену кустарника впереди. Палец привычно лег на спусковой крючок.
— Товарищи! — вдруг разорвал звенящую тишину леса звонкий, напряженный крик.
Вполне разумный ход — крикнуть на чистом русском. Но это для наивных простачков. В августе сорок многие должны знать, что в Абвере или диверсантских полках вроде «Бранденбурга» полно переодетых в нашу форму ублюдков, которые владеют русским как родным, да еще и с рязанским акцентом. Названия полков и подразделений знать не будут, что что есть такие бойцы — обязательно.
— Свои! — так же громко крикнул я, но не остался стоять столбом.
Едва крикнув, я тут же бесшумной тенью скользнул вправо, за ствол поваленной березы, меняя позицию. Мои оболтусы даже не шелохнулись. Они таращились не в сторону потенциального врага, а на меня. Я перевел взгляд на двоих бойцов из моей группы, жавшихся друг к другу.
Лица серые, землистые от недосыпа, гимнастерки в белых разводах соли. В их бегающих глазах читалась откровенная паника. Они так судорожно сжимали шейки прикладов, что костяшки побелели, и стреляли глазами по кустам — прикидывали, куда бы рвануть, если начнется стрельба. Да подальше.
Повезло мне, что они слишком робкие для настоящего бунта. Будь в них хоть капля дурной решимости, я бы уже получил пулю в спину от своих же — просто из животного страха перед боем. Но война — штука циничная. Люди, движимые страхом, которые своими глазами видели, что за паникерство и неподчинение я могу пустить в расход на месте, будут воевать. Страх — низменное чувство, оно есть у каждого, но здесь, в тылу врага, этот страх нужно уметь перемалывать в злость и подчинение.
— Я — младший лейтенант Владимир Серёгин! Вывожу группу из окружения! — снова прокричал из-за кустов голос.
— Я — лейтенант Шилович! — зычным, уверенным командирским голосом, не терпящим возражений, отрезал я из своего укрытия. — Младший лейтенант, выйди с поднятыми руками вперед! К большой сосне, в трех метрах от тебя!
Из зарослей донеслось едва уловимое шушуканье и треск сухой ветки. Младлей отдавал приказы своим на случай непредвиденной ситуации? Неужели грамотный попался? В такой ситуации, в котле, верить нельзя никому. Логично, что он расставляет своих людей, чтобы они взяли меня на прицел и прикрыли его, если это окажется немецкая засада.
Я вжался щекой в приклад, взяв на мушку просвет у огромной, приметной сосны, ствол которой в два обхвата порос густым сизым мхом.
Спустя томительные десять секунд из-за дерева показалась фигура.
Он вышел осторожно, держа руки на уровне груди, ладонями вперед. Молоденький, светло-русый парень с правильным, даже миловидным лицом, на котором сейчас застыла каменная решимость. До войны от девчонок у такого наверняка отбоя не было.
Выглядел он типично для сентября сорок первого: выцветшая хлопчатобумажная гимнастерка, брезентовый ремень вместо кожаного, на петлицах пусто — треугольники спороты, чтобы не привлекать внимание снайперов. Но на правом боку висела расстегнутая кирзовая кобура от нагана. И я четко видел, как мелко подрагивают пальцы его правой руки, готовые в долю секунды нырнуть к рукояти револьвера.
Молодец. Настроил себя на боевой лад, не сдастся без крови. Вот только, дернись он сейчас, против моего ствола он бы точно не успел.
Глядя на этого напряженного, совсем еще юного командира, я поймал себя на горькой мысли: если бы не эта проклятая война, такие парни наплодили бы стране здоровое, крепкое потомство. С таким генофондом никакие демографические ямы были бы не страшны. А сейчас его жизнь стоит копейку, и оборваться может от шального осколка в любую секунду.
Не опуская винтовку, но перехватив её так, чтобы ствол смотрел в землю — однако с расчетом вскинуть за долю секунды, — я шагнул из своего укрытия. Кусты волчьей ягоды, окаймлявшие ствол старой сосны, глухо зашуршали по голенищам сапог.
— Младший лейтенант, доложитесь, — сухо скомандовал я, разглядев на его выцветших петлицах по одному эмалевому «кубарю».
Подспудно я выдохнул с облегчением: хорошо, что по званию я старше. На войне субординация и железная дисциплина — это хребет, на котором держится всё. Без них нет шансов выжить, не то что победить. Безусловно, я бы подчинился и майору, и капитану, будь они здесь, но только при условии, что это настоящие офицеры, а не штабные истерики, бросающие людей на убой. В котле сорок первого нормальный командир — на вес золота.
Младший лейтенант вытянулся, насколько позволяла обстановка, рука скользнула от кобуры по швам:
— Выхожу с остатками своего взвода и примкнувшими бойцами из других частей. Личного состава — семнадцать красноармейцев и два сержанта. На вооружении: семь трехлинеек, один трофейный немецкий автомат, один ручной пулемет Дегтярёва. И две гранаты РГД-33. Боекомплект критически ограничен.
Коротко, по уставу и в самую суть. Из кустарника за его спиной начали настороженно, словно тени, выступать его люди. Обросшие, с серыми от усталости лицами, в грязных гимнастерках со следами высохшего пота на спинах. Пулеметчик бережно, как ребенка, прижимал к груди тяжелый ДП-27 с плоским диском.
Боеприпасов мало, но группа уже не такая и беззубая. Теперь можно быть более уверенными, а то и воевать.

Глава 6

Жлобинский-Гомельский район
17 августа 1941 года

Слова об окружении были логичными, особенно, если знать то, что мне доступно из послезнания. Вот только младший лейтенант откуда это знать может.
— С чего вы взяли, что мы в полном окружении? — прищурился я.
— Сперва я повел группу к Большевичам, чтобы южнее деревни Хальч выйти к переправе и соединиться с нашими, — голос парня дрогнул. Он отвел глаза, разглядывая прелые листья под сапогами, и добавил тихо, с жуткой виной: — Вовремя заметил головной дозор противника. Они перекрыли дорогу бронетранспортерами и двумя танками. Я… принял решение в бой не вступать. Обошли лесом.
Он втянул голову в плечи, словно прямо сейчас ожидал удара в лицо или пули в грудь за проявленное малодушие. Сентябрь сорок первого не прощал отступлений без приказа. Но это был тот самый случай, когда парень включил мозги, а не слепой устав.
— Поступаете в моё распоряжение, — жестко, но спокойно сказал я, видя, как расширились его глаза. — И считаю, что действовали вы абсолютно грамотно. Сунулись бы с винтовками на броню — положили бы там всех людей без толку. А мы еще, младший лейтенант, повоюем. Еще заставим этих фрицев умыться кровью.
— Разрешите вопрос, товарищ лейтенант? — парень заметно выдохнул, плечи его расправились, к лицу прилила кровь. Я кивнул. — А почему… фрицы? — с искренним недоумением спросил он.
— Ну, пусть будут гансы, — криво усмехнулся я, поняв, что употребил словечко, которое еще не успело уйти в широкий солдатский обиход. — Неважно, как зовут это зло, Володя, с которым нам сражаться долго и мужественно. Важно, чтобы в траншеях их лежало как можно больше. С простреленными головами.
Вскоре наши группы перемешались, знакомясь. И, признаться, для меня было настоящим откровением увидеть это героическое поколение вблизи. Те люди, что вышли с лейтенантом, разительно отличались от паникеров, которых я вел до этого. В их воспаленных, красных от недосыпа глазах плескалась холодная ярость. Это были бойцы, готовые вгрызаться врагу в глотки. Глядя на них, я понял, что могу спокойно поворачиваться к ним спиной — не предадут и не сбегут.
Те самые люди, которым и писали их правнуки: «Спасибо деду за Победу».
— Выход! — скомандовал я скоро.
И без того теряем время. Еще два, или три дня и немцы прорвали бы оборону Гомеля. Знать бы точно, когда. Но я собирался принять участие в оборонительных боях за этот город.
Еще часа полтора в быстром темпе мы шли на восток. Шли густым ельником, на удивление бесшумно, несмотря на то, что отряд разросся втрое. Сейчас нас было под три десятков бойцов.
В какой-то момент сердце радостно екнуло — впереди, километрах в пяти, тяжело и раскатисто забухала артиллерия. Если бьют пушки, даже пусть они и немецкие, значит, там узел сопротивления! Значит, наши успели закрепиться на рубеже и дают отпор бронированным клиньям Гудериана, или кто там прорывает оборонительные линии на этом участке Великой войны.
Но надежда умерла так же быстро, как родилась. После десятка глухих разрывов канонада стихла. На краю слуха еще пару минут сухо трещали винтовочные выстрелы, а затем лес накрыла давящая, равнодушная тишина. Кого-то добили. Или сейчас в бой пошла немецкая пехота. А она идет на прорыв только после того, как артиллерия, или авиация, подготовили
— Привал! — вполголоса скомандовал я, подняв руку.
Люди не двужильные. Загнанная лошадь падает замертво, а измотанный боец не сможет целиться. Им нужен был отдых. И еда. Бойцы тяжело опускались на корни деревьев, снимая брезентовые сидоры. В сухарных сумках у некоторых оставались жалкие крохи, пара размокших галет, но для двадцати здоровых мужиков это была капля в море.
Впрочем, отчаиваться было рано. Августовский белорусский лес — щедрый хозяин, если знать, где искать. Правда времени нет. Но мало ли, как сложится МОЯ война.
Мы почти бежали, развили такую скорость, насколько позволял, даже не физика бойцов, а лес с его препятствиями. На пределе человеческих сил, чуть ли не выхаркивая легкие вместе со сбитым дыханием. Физическая подготовка бойцов оставляла быть быть лучшей.
Лес словно ополчился против нас, превратившись в зеленую полосу препятствий. Он швырял под сбитые сапоги склизкие стволы буреломов, хлестал по лицам цепкими, рвущими кожу плетями малинника, затягивал ноги в чавкающую жижу низин. Мы продирались сквозь эту чащобу на чистом, зверином инстинкте выживания.
Но даже сквозь кровавую пелену усталости в висках пульсировала холодная, безжалостная мысль: прибыть в Гомель на следующий день у нас не выйдет. Никак. Расстояние в полсотни километров по такой пересеченке для измотанных, полуголодных людей с нулем сухарей в подсумках — это приговор.
Если кардинально ничего не придумать, мы будем вынуждены оставаться в лесах. Партизанить? Придется, конечно, будем. Но вот так, с неподготовленными местами стоянок, без пропитания, пусть даже и в богатом лесу, без боеприпасов. Это задача с повышенной сложностью. Это не про эффективность, а про выживаемость в природе, не в бою.
Внезапно, теперь идущий в головном дозоре Юзефович резко вскинул кулак.
Стой.
Клацнули затворы. Бойцы, тяжело дыша, мгновенно растеклись за стволами деревьев, изготовились к бою. Из-за вывороченных корней исполинской сосны навстречу нам шагнули трое.
Два бойца с винтовками наизготовку и командир. Они вышли так, будто бы прекрасно знали, что мы — свои. Опрометчиво. Мало ли кто в лесу сейчас мог находится, пусть у немцев и явно другие задачи.
Две эмалевые «шпалы» на петлицах — майор. В отличие от нас, перемазанных болотной слизью и кровью, его щеголеватая портупея еще сохраняла скрипучий лоск, а на круглом, обрюзгшем лице не было печати окопного истощения. Скорее — сытая, начальственная надменность человека, привыкшего орать в штабном блиндаже, а не глотать пыль под пулеметным огнем.
И почему у меня сразу же появилось чувство неприязни? Ну не из-за того же, что теперь я не главный?
— Кто такие⁈ Почему отступаем без приказа? — его голос, резкий, металлический и отвратительно визгливый, резанул по натянутым нервам отряда.
Я шагнул вперед, с трудом подавив желание не козырять, а передернуть затвор.
— Лейтенант Шилович… Выходим с боями. Со мной младший лейтенант Серегин, старшина-пограничник Юзефович и сборная группа.
Майор смерил меня тяжелым, брезгливым взглядом. Так смотрят на грязь под сапогами. Моя неприязнь только усилилась. Но мало ли, и без подчинения вышестоящему, я, по сути, становлюсь вне закона и устава.
— С боями они выходят… По кустам прячетесь, паникеры! — Он выпятил грудь, упирая руки в бока. Трое его людей хмуро переминались с ноги на ногу.
Мы? Он не прячется? Но субординация, вбитая под корку головного мозга, сработала раньше осознанных мыслей и я вытянулся по струнке.
— С этой минуты вы поступаете в мое распоряжение. Слушай мою…
Его взгляд внезапно споткнулся. Поросячьи глазки уперлись в одного из моих бойцов, судорожно сжимавшего на груди немецкий МР-40. Лицо майора пошло багровыми пятнами, шея надулась.
— А это что за дрянь⁈ — рявкнул он, тыча коротким пальцем в сторону трофейного автомата. — Ты зачем фашистскую гадину в руки взял, красноармеец⁈ Пресмыкаетесь перед оружием врага? Разве же советская власть не снабдила тебя оружием?
— Так патронов к трехлинейкам с гулькин нос, товарищ майор… — попытался оправдаться боец, бледнея. — К этому автомату есть у нас, с убитых немцев сняли.
— Что? Как обращаешься, красноармеец? Бросить немедленно оружие врага! — взвизгнул майор, его ладонь угрожающе скользнула к кобуре. — Мы врага бьем нашим, советским оружием, а не подбираем объедки за германцами! За трусость, паникерство и мародерство законы военного времени знаешь⁈
Боец затравленно посмотрел на меня, но медленно опустил ствол автомата. Да все украдкой смотрели то на меня, то на майора. А что я мог поделать? Мог… попробую немного остудить пыл майора, который — ясно же, как Божий день —
— И запомните, лейтенант, — майор повернулся ко мне, обдавая запахом дешевого табака и застарелого пота. — Хватит бегать по лесам! Приказ ясен: гнать врага с нашей земли. Как только выходим на любую группу немцев — бьем с ходу! В лоб! Покажем им ярость Красной Армии, пусть умываются кровью! Где увидел врага — там его и бей!
Внутри меня всё оборвалось, а затем заледенело.
Вот он. Тот самый типаж, которого я подсознательно боялся встретить больше, чем немецких танков. Там понятно, что врага нужно бить. А как поступать, если хочется ударить командира в советской форме?
Идеологический фанатик с большими звездами. Мясник. Или не фанатик? Тот, кто хочет показать свою лояльность, кто испугался чисток в армии, а, что скорее всего, так привык громче всех кричать лозунги, что забыл о реалиях.
Человек, для которого солдаты — лишь карандашные крестики на карте, ресурс для красивого донесения наверх. С двумя гранатами, пустыми подсумками и измотанными до полусмерти людьми он собрался атаковать немцев «в лоб», бросая единственное скорострельное оружие, пусть и выпущенное на немецких заводах, в грязь.
Хотя МП-40, если рассматривать среди прочих автоматов, был медлительным. Да и вовсе, насколько я знал, автомат сперва предназначался полицейским частям и поступал на вооружение вермахта, как вынужденная необходимость. Но бьет машинка на сто шагов, и этого хватает.
Я смотрел на мясистое, подергивающееся от крика лицо майора и с кристальной, пугающей ясностью понимал: если мы пойдем за ним, к утру этот ублюдок положит весь мой отряд. Всех до единого. И мне нужно было что-то с этим делать. Прямо сейчас.
Молнии сверкали в глазах. Я не отводил тяжелого взгляда от штабиста — почему-то я в нем определил именно не полевого командира, а работника штаба, адепта уставщины и глашатая лозунгов пропаганды, которая еще не успела перестроиться под реалии войны. Но прекрасно понимал: если сейчас в открытую пошлю вышестоящего командира, то чем я буду отличаться от дезертира и паникера? Такая вот захлопывалась ловушка.
— Товарищ майор, — процедил я, изо всех сил стараясь сдержать рвущуюся наружу ярость. — Разрешите тогда быть при вас начальником штаба и самостоятельно выбрать цель. Я готов бить врага и, безусловно, подчиняться вашим приказам. Были ли вами встречены иные группы? Может получилось объединить разрозненные отряды и сейчас мы направимся на соединение? Вы же тут для этого?
В моем тоне звенело отчетливое «или». Надеюсь, этот напыщенный индюк понимал, насколько подозрительно он выглядит: один в лесу, целехонький, даже не попытавшийся собрать вокруг себя отходящих красноармейцев для той самой яростной атаки, о которой сейчас так громко распинается. А два его бойца, скорее, подельники, чем соратники. В лесу хватало бежавших советских бойцов. Не ощущал бы я нехватку времени и важность успеть в Гомель до того, как он будет сдан, то собрал бы как бы и не полк. Вряд ли, но теоретически, да.
Впрочем, документы майор не выкинул, они явно лежали у него в кармане, «шпалы» с петлиц не сорвал. Явных признаков того, что он готовился сдаться или отсидеться в медвежьей норе, не было.
Майор перевел тяжелый взгляд на людей за моей спиной. Я не мог назвать этих изможденных бойцов и старшину «своими» людьми, как бы мне того ни хотелось, но кожей чувствовал их глухое, настороженное недоверие к майору.
А вот откровенного негатива в свою сторону я не ощущал. Даже со стороны тех, кого я подчинил себе первыми, без колебаний расстреляв перед строем одного из них за неподчинение. Бойцы знали, на привалах я не гнушался, разъяснял обстановку, как заправский исполнительный политрук: я жесткий, но я тащу их к своим и отвечаю за выход из окружения. А этот сытый майор, лощённый, словно бы не в лесу, а на плацу перед командованием — темная лошадка.
— Прошу простить, товарищ майор, но обстоятельства вынуждают. В лесах полно немецких диверсантов и лазутчиков, — я сделал шаг вперед, не убирая ладони с кобуры. — Вы в глубоком тылу, без связи, с малой группой… Позвольте ваши документы.
Произнесено это было решительно, тоном, не терпящим возражений. Майор дернулся, в его глазах полыхнуло желание вспыхнуть праведным штабным гневом, наорать на наглого лейтенанта. Но мой холодный, тяжелый взгляд и молчаливые силуэты бойцов с винтовками за моей спиной быстро сбили с него спесь.
Я нашел ту грань, где, формально не нарушая субординацию, показал, кто здесь реальная сила. Не глупый? Поработаем в связке и я стану подчиняться, когда майор станет принимать мои решения. Вот такой вот витиеватый узор получался, но компромиссный, где никто не обижен, ничто не нарушено.
Штабист — ну не верил я, что передо мной боевой командир — нехотя залез в карман кителя и протянул мне серую книжечку.
«Удостоверение личности» было в полном порядке. Точнее — в том самом идеальном фронтовом беспорядке. Обложка в темных разводах, текст местами расплылся от влаги, словно на документ пролили водку или дождевую воду, а скрепки — ржавые, разъеденные сыростью. Стопроцентный оригинал. Немецкие фальшивки со своими нержавеющими скобами здесь и близко не стояли. Подлог исключен. Это действительно был наш майор.
— Все в порядке, товарищ майор, — уже мягче сказал я, возвращая книжку и протягивая свои документы для взаимного контроля.
Что характерно — всё должно было быть наоборот! По уставу это он должен был трясти из меня душу и проверять до седьмого колена. Но майор явно чувствовал, что рыльце у него в пушку. Видимо, понимал, как подозрительно выглядит его нахождение здесь.
Зачем вообще выходил к нам? Сидел бы дальше в кустах да пробирался огородами к Гомелю. Наверное, вид организованного отряда заставил его вспомнить о командирских амбициях. Или так, с нами, безопаснее?
— Выходим к дороге. Цель выберете сами, — наконец буркнул майор, окончательно растеряв первоначальный апломб и пряча документы. — И да… Наша главная задача — выйти к своим организованным отрядом. Без глупостей, лейтенант.
— Разрешите, пока не добудем, несомненно лучшее советское оружие, использовать для уничтожения врага оружие его же, — сказал я. — Это же как у одного из любимых древнерусских князей товарища Сталина… Кто к нам с мечом придет, от того же меча и погибнет.
Фильм же «Александр Невский», где дают отпор Тевтонскому ордену вышел? Должен был до войны точно. Ну а упоминание имени Сталина, как какое-то магическое заклинание действует.
Майор сперва опешил, подумал, но после, чтобы сохранить лицо, вальяжно махнул рукой, соглашаясь.
— Только пока не добудем свое, — сказал он.
То ли он действительно был неглуп и понимал, что сейчас нужно уступить, то ли в нем говорил животный страх перед необходимостью брать всю полноту ответственности на себя, перед мнением товарища Сталина. А может, страх перед трибуналом просто перевешивал страх немецкой пули? Как бы то ни было, мы двинулись дальше.
Через полчаса мы вплотную приблизились к тракту. Сквозь листву уже пробивались крики, сухие хлопки выстрелов и натужный, тяжелый рев моторов. Нужно осмотреться. На своих двоих сложно. И мало ли, может немцы не успели еще пройти так далеко, где-то застряли, притормозили. И наши уже здесь, держат заслон.
— Воздух! — истошно заорал кто-то, едва из-за крон деревьев вынырнул нарастающий, вибрирующий гул.
Я рыбкой рухнул в ближайшие заросли папоротника. Бойцы мгновенно брызнули в стороны, врастая в землю, накрывая головы руками. Очередная задержка. Нет, все же на ногах не добраться за полтора дня до своих. Значит нужно решаться на опасные действия, или двигаться куда как быстрее. И майору в пору… Будем бить немца, значит, и уже сейчас.
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Тяжелый, пульсирующий гул двухмоторных «Юнкерсов-88» давил на уши. Группа шла над лесом медленно, уверенно и нагло, словно на параде. Фронтовые бомбовозы явно нацелились на Гомель, держа плотный, нерушимый строй. Я перевернулся на спину, до рези в глазах вглядываясь в слепящую синеву неба. Выше, в недосягаемой, выбеленной зените, хищными тенями скользили две пары немецких истребителей прикрытия.
Где же наши? Неужели небо сдали подчистую?
И словно в ответ на мои мысли, из-за рваных облаков вывалились две тройки коротких, лобастых силуэтов. «Ишачки»! Старые, уступающие немцам в скорости И-16 на надрывном, воющем пределе моторов бросились наперерез бронированной армаде. Сердце радостно екнуло: сейчас эти трапецекрылые твари начнут падать.
Но чуда не случилось. Немцы ждали.
Прямо от слепящего солнца на наши тройки камнем рухнула засадная пара «Мессершмиттов». За ней — еще одна. «Худые» — как потом прозовут их фронтовики — упали так стремительно, что, казалось, распороли само небо. Шансов у наших при такой разнице в высоте и скорости просто не было.
Короткие, злые пунктиры трассеров прошили воздух. Завертелась бешеная карусель. Всего пятнадцать секунд ожесточенной свалки — и один И-16 вспыхнул бензиновым факелом. За ним густо задымил и пошел к земле подбитый «мессер». Оставшиеся советские машины, отчаянно закладывая виражи, брызнули в стороны, пытаясь вырваться из смертельных клещей и уйти на бреющий. Силы были катастрофически не равны.
Я до скрежета сцепил зубы, глядя, как пылающий «ишачок» проваливается вниз. Прыгай! Но спасительный купол над кабиной всё никак не расцветал.
И вдруг, вместо того чтобы безнадежно тянуть к земле или пытаться сбить ревущее пламя, пилот горящей машины заложил дикий, немыслимый боевой разворот. Истребитель, волоча за собой жирный хвост черного дыма и огня, взмыл вверх, намертво садясь на хвост замыкающему «Юнкерсу».
Немцы поняли всё в последнее мгновение. Грузный бомбардировщик судорожно дернулся в сторону, пытаясь уйти из-под удара, но было слишком поздно. Советский истребитель нагнал его и с жутким, слышным даже на земле металлическим треском всадил вращающийся винт прямо в хвостовое оперение немца.
Рваное железо брызнуло во все стороны. Лишившись хвоста, бомбардировщик клюнул носом и тяжело пошел в последнее пике. Горящий И-16, окончательно потеряв управление, тоже сорвался в штопор. И лишь в ту секунду, когда изувеченные машины разошлись в падении, от пылающего советского истребителя отделилась крошечная темная точка.
Вражеский парадный строй дрогнул, но в панику не рассыпался. Немецкие истребители взмыли на высоту, отсекая отход уцелевшим советским ястребкам.
А я лежал, вжимаясь в сырую землю, до побеления костяшек сжимая рукоять пистолета, и сквозь слезящиеся от солнца глаза отчаянно искал в небе эту точку. Тяжелый, удушливый ком в горле вдруг прорвался судорожным выдохом: там, в синеве, на фоне тающих дымных шлейфов медленно и торжественно хлопнул, раскрываясь, грязновато-белый перкалевый купол. Жив! Выпрыгнул, стервец!
Только бы не добили в воздухе… Но «мессеры» даже не подумали бросить строй ради расстрела парашютиста. Оставив падающий экипаж, немецкие фронтовые бомбардировщики хладнокровно выровнялись и с прежним мерным гулом пошли дальше. На Гомель.
Я встал в полный рост. Ничего с неба нашему отряду не угрожало. Тратить на нас бомбы никто не станет. Впереди явно же есть очаги сопротивления, что не могло не радовать, иначе куда так стремились вражеские бомберы?
— Товарищ майор, разрешите провести спасательную операцию, — решительно произнес я. На глаз прикинув траекторию падения, я понимал, что сбитый советский летчик приземлится менее чем в километре от нас.
— У нас свои задачи, а он свой бой проиграл, — неожиданно равнодушно, деревянным голосом отрезал штабист.
— Он дрался достойно. Завалил немецкий бомбовоз! Советские летчики стране сейчас нужны как воздух. Разрешите спасательную операцию, — чеканя каждое слово, повторил я. В моем голосе уже звенела сталь, недвусмысленно намекающая на то, что я готов переступить черту.
— Лейтенант, у нас свои задачи!
— Бить врага там, где его встретим, — парировал я, отвечая словами самого же майора.
Непробиваемая, тупая упертость майора просто поражала. Он словно нарочно делал всё, чтобы никого не спасти, а заодно угробить и всех нас. Я не дал ему времени на раздумья. Слишком долго он жевал слова.
— Ваш приказ, товарищ майор, спасти летчика будет выполнен! Отряд, за мной! — рявкнул я в полный голос, чтобы слышали все.
— Да я не говорил… я тебя… под трибунал! — донеслось в спину, но слова майора уже тонули в шуме ветвей.
Расстреляет? Пусть сначала попробует догнать. А еще и признает неправоту своих же лозунгов. Да и победителей не судят. Ну а цена проигрыша на войне чаще всего — смерть. А о мертвых либо хорошо, либо никак.
Да, во мне еще отчаянно сопротивлялась вбитая на подкорку установка, что приказы вышестоящего командования не обсуждаются. Но нельзя было отрицать очевидное: этот конкретный представитель командования напрочь оторван от кровавой реальности сорок первого года. А еще… Победителей не судят. Если получится спасти летчика, то наша группа уже не бездействовала. А это, при выходе к своим, большой плюс и своего рода индульгенция. Пусть подумает об этом, остающийся позади майор.
Мы рванули сквозь чащу. Я бежал первым, на ходу жестко прижимая винтовку к телу за ремень, чтобы она не била по ребрам и не цеплялась за кусты. В правой руке тяжело лежал снятый с предохранителя пистолет. Мы ломились знатно, ломая сушняк, но сквозь хрип собственного дыхания я старался вычленять посторонние звуки, боясь выскочить прямо на немецкую поисковую группу.
— Бах! — хлесткий, сухой выстрел из пистолета разорвал лесную тишину совсем близко.
— Куда палишь, мать твою, хрен тебе в дышло⁈ — нарочито громко, вплетая в фразу отборный мат, гаркнул я на весь лес. В такой ситуации забористая русская ругань — лучший и самый надежный пароль. Немцы так не разговаривают.
— Товарищи, я здесь! На сосне повис! — донесся хриплый, напряженный голос буквально в тридцати метрах левее.
Я прорвался сквозь плотный малинник и вскинул голову. Не сразу, но сквозь густую хвою проступило грязно-белое пятно парашютного шелка, намертво запутавшегося в кроне исполинской сосны.
— Отряд, взять периметр в кольцо! — тяжело дыша, скомандовал я подоспевшим бойцам. — На рожон не лезть! Стрелять только при зрительном контакте с противником, до этого — сидеть тихо и не отсвечивать!
Я подошел к стволу, задирая голову. Летчик висел метрах в пяти над землей, беспомощно покачиваясь в ременной системе. Высоко. Слишком высоко. Прыгнет сейчас на узловатые корни — переломает ноги, и тогда нам всем конец. Тащить неходячего по немецким тылам мы не сможем.
— Живой, браток⁈ Стропы не режь, убьешься! — крикнул я, быстро прикидывая варианты. — Скидывай подвесную систему, цепляйся за ствол и аккуратно спускайся по нижним веткам! Мы внизу подстрахуем. Давай, шевелись, пока фрицы на твой выстрел не сбежались!
— Вот, мля, советчик… А то не знаю, — сказал летун.
— Сейчас уйду, оставлю тебя немцам. Давай ногу на ветку ставь и отстегивайся. Или высоты боишься? — усмехнулся я.
Хотя было не до смеха. Советский летчик — лакомая добыча для немцев. Наверняка, если они тут рядом, а об этом говорил недалекий шум работающих моторов на дороге, то уже организовываются на поимку летуна. И я не ошибся в своих предположениях.
Летчик, наконец, отщелкнул карабины подвесной системы. Уцепился побелевшими пальцами за толстый сук, повис на одних руках и с тяжелым, глухим стуком рухнул на пружинящий слой хвои, чудом не переломав ноги.
— Ексель-моксель трассером в корму, — выругался летун.
— Уходим! — уже начинал нервничать я.
Слышались нарастающие звуки. Сюда бежали.
— Бах! — хлестко, как удар кнутом, прогремел винтовочный выстрел.
Лес мгновенно взорвался. Стреляли мои бойцы. Ухо уже научилось безошибочно отличать хлесткий, как русский мат, выстрел нашей трехлинейки от густого, лающего, как немецкий язык, звука маузера.
Тишина разорвалась в клочья, и сразу же началась бешеная, оглушающая трескотня. Выбивая свой размеренный, жесткий ритм, в этот адский хор ударил трофейный немецкий МР-40, который был у одного из наших бойцов. В воздухе густо запахло растертой в труху хвоей, разорванной древесиной и кислым, режущим нос пороховым дымом.
— Отходим! Перекатами! Прикрываем друг друга! — заорал я, срывая связки до хрипа, пытаясь перекрыть грохот боя.
Пуля впилась в ствол сосны ровно в том месте, где недавно болтались ноги летуна, брызнув во все стороны острой щепой.
— Da drüben [в той стороне]! — гортанно рявкнул кто-то из кустов.
Из подлеска метрах в тридцати от нас вынырнули три серые фигуры в мышиного цвета мундирах. Закатанные рукава, каски надвинуты на самые глаза. Патруль.
— Ложись! — заорал я, падая за толстые, узловатые корни сосны.
Летчик оказался тертым калачом — он не стал вскакивать или озираться, а рыбкой скользнул в небольшую ложбину, на ходу выхватывая из кобуры свой ТТ.
Воздух внезапно порвался в клочья. Затрещала длинная, злая очередь из немецкого пистолета-пулемета, срезая ветки над нашими головами. Листья посыпались зеленым дождем. Я вжался щекой в сырую землю, чувствуя, как от визга пуль над ухом сводит зубы. С одним пистолетом против автоматов и винтовок — это почти приговор. Но выбирать не приходилось.
Я высунулся из-за корня ровно на секунду. Поймал на мушку ближайшего фрица, который на ходу передергивал затвор своего «Маузера», и дважды нажал на спуск. Отдача сухо ударила в ладонь. Немец споткнулся, словно налетел на невидимую стену, выронил винтовку и нелепо, лицом вперед, рухнул в папоротник.
— Обходят, суки! — хрипло крикнул летчик.
Слева мелькнул силуэт. Второй немец, пригнувшись, заходил нам во фланг. Грохнул выстрел — пуля взрыла землю в сантиметре от моей руки, обдав лицо грязью. Я перекатился, сдирая ткань на локтях, вскинул пистолет, но выстрелить не успел. Летчик опередил меня. Его ТТ рявкнул трижды, гулко и тяжело. Немец схватился за горло, из-под пальцев толчками ударило красное, и он осел на землю, булькая пробитой гортанью.
Оставался третий — тот, с автоматом. Он залег за стволом поваленного дуба и теперь поливал нас свинцом, не давая поднять головы. Дерево, за которым я прятался, содрогалось от попаданий. Щепки секли лицо до крови. В магазине оставалось три патрона. У летуна, судя по всему, не больше.
«Если он сейчас кинет гранату-колотушку — нам конец», — мелькнула отчаянная мысль.
Нужно было ломать дистанцию.
— Крой меня! — крикнул я летчику, подтягивая под себя ноги.
Летчик высунулся и начал методично, с интервалом в секунду, бить по поваленному дубу, заставляя немца вжать голову в плечи. Под этот аккомпанемент я рванул с места. Три коротких прыжка зигзагом, уходя с линии огня. Упал, перекатился. Автоматчик услышал хруст веток, резко высунулся, наводя ствол на меня. Я видел его перекошенное, потное лицо, белесые ресницы.
Нажал на спуск. Осечка.
Немец хищно оскалился. Время замедлилось, превратившись в вязкий кисель. Я рванул затвор пистолета, выбрасывая перекошенный патрон. Фриц нажал на гашетку. «Клац» — сухо щелкнул затвор немецкого автомата. Кончился магазин.
Немец выругался, лихорадочно потянув руку к подсумку, но я уже вскинул оружие. Двойной выстрел ударил ему прямо в грудь. Автоматчик отшатнулся, ударился спиной о дерево и медленно сполз по коре, оставляя на ней широкий кровавый след.
— Уводи отряд, лейтенант! Я прикрою! — вдруг рванулся вперед спасенный нами летчик. В его голосе звенела бессмысленная, надрывная бравада человека, который уже попрощался с жизнью и просто ищет смерти. В его голосе звенела бессмысленная, надрывная бравада человека, который уже попрощался с жизнью и ищет смерти. Но это глупость, которая, к сожалению, часто соседствует с героизмом. Получилось? Герой! Нет? Глупец!
Я схватил его за ворот и грубо дернул назад, впечатав плечом в шершавый ствол сосны.
— Не для того я за тобой пришел, чтобы ты тут геройски сдох! — зло прорычал я прямо ему в лицо.
Пригнувшись к самой земле, я бросился к поваленному дереву, вглядываясь в направление завязавшегося боя. Сквозь мелькание веток и сизый дым в лесном полумраке ни черта не было видно, кроме перебегающих силуэтов моих ребят. Но судя по редким вспышкам трассеров и яростным гортанным крикам, основной огневой контакт начался чуть правее. А это значило одно: если ориентироваться по звукам, то прямо сейчас моя небольшая группа оказалась аккурат на фланге наступающего немецкого отряда.
— За мной, — негромко, но так, чтобы свои услышали сквозь пальбу, приказал я и, пригнувшись, начал забирать чуть в сторону, в густой подлесок.
— Во фланг им хочешь зайти? — тяжело дыша, спросил летчик. Он прилип ко мне, как банный лист, не отставая ни на шаг.
Я мельком взглянул на него. Глаза летуна сверкали диким, психологически надломленным, лихорадочным огнем. Того и гляди, сорвется с катушек и с голыми руками полезет в самое пекло — мстить за свой сбитый самолет. Слава богу, мы с ним были в одном звании — оба лейтенанты. Будь он старше, точно попытался бы перехватить командование, и на таком дурном, ослепляющем азарте положил бы весь мой отряд враз.
— Если сейчас попытаемся глубоко обойти — сами подставимся, — сквозь зубы процедил я, перезаряжая оружие. — Я уверен, что следом за этим авангардом фрицев идет основная группа. Высунемся — окажемся меж двух огней, и тогда точно живыми не выберемся. Работаем из засады.
Я посмотрел правее. Мои бойцы отходили грамотно, не паникуя, огрызаясь злыми короткими очередями. Вдруг красноармеец с ручным пулеметом Дегтярева, прикрывавший отход товарищей, неестественно дернулся. Вражеская пуля пробила ему грудь.
Но он не упал. Захрипев, выплевывая кровь, боец намертво вцепился в оружие, оперся плечом о ствол березы и нажал на спуск, поливая кусты сплошным, яростным свинцовым дождем. Он принял весь удар на себя, приковав внимание немцев, покупая нам драгоценные секунды. Спустя мгновение его тело прошила густая автоматная очередь, и он осел на вытоптанную траву, так и не выпустив пулемет из рук. Геройская смерть, давшая отряду шанс на маневр.
А вот еще один боец, из тех, кого я подчинил себе первыми, бросил оружие и побежал. Был соблазн ударить ему в спину, но я, стиснув челюсти от бессильной ярости, я остался на месте. Сейчас не было смысла метаться и светить нашу фланговую позицию. Немцы, опьяненные тем, что заставили наших отступать, практически выходили на ту самую широкую поляну, рядом с которой мы затаились.
— Приготовились! — прошипел я бойцам, что были рядом, когда понял, что вот-вот ненавистная форма цвета фельдграу окажется на прицельной мушке.
Секунды растянулись в патоку. Время стало густым, тягучим, казалось, эту смертельную паузу перед боем можно было потрогать руками, ощутить ее кожей.
Хрустнули ветки. Послышалась чужая лающая речь. И вот они появились — плотной цепью выходя на открытое пространство, не ожидая удара сбоку.
Я резко вскинул левую руку, сжав кулак — жесткий приказ «Ждать!», предупреждая, чтобы никто пока не рыпался и не выдал нас раньше времени. Была страшная опасность, что в горячке боя мой знак не поймут, что у кого-то сдадут нервы. Но мои бойцы, вжавшись в землю, не сводили с меня глаз. Они ждали. Ждали того самого первого выстрела командира, который должен был стать началом второго, кровавого этапа боя на этой поляне.
Я медленно вдохнул. Выдохнул. Железным усилием воли подавил предательскую дрожь в руках. Плавно перехватил ребристую рукоять своего МР-40, поудобнее опустился на одно колено, ловя в прорезь прицела идущего впереди немецкого унтер-офицера… Палец мягко лег на спусковой крючок.

Глава 8

Жлобинский и Гомельский районы.
17–18 августа 1941 года.
Вот они… подставились, не видят меня. Резко разворачиваюсь, вываливаясь из-за ствола дерева, вскидываю трофейный МР-40 и даю, казалось, бесконечную, длинную очередь в сторону выходящего на поляну врага. Но это только впечатление, тридцать два патрона автомат выплевывает за четыре секунды.
Неожиданный, плотный кинжальный огонь во фланг ошеломил немцев. А еще больше их деморализовало то, что идущие в авангарде камрады, срезанные свинцом, начали массово, с хрипами и криками укладываться в мягкие белорусские мхи. Ничего так не пугает, как вид агонирующего в предсмертных муках человека.
Справа и слева от меня часто защелкали затворы мосинских винтовок — мои бойцы били без промаха, стреляя прицельно, не тратя патроны впустую. У соседнего дерева, с перекошенным от ярости лицом, торопливо опустошал пистолетный магазин наш спасенный летчик. Еще немного, и немчура дрогнет, уйдет. Ну и мы в другую сторону. Но…
И тут младший лейтенант, который до этого грамотно уводил группу, вдруг поднялся в полный рост. С диким, надрывным криком «Ура!» он рванул в штыковую контратаку, увлекая за собой остальных.
Идиот! Да, он улучил правильный момент, когда враг смешался и дрогнул. Но зачем в рукопашную⁈ Остановился бы, закрепился, хладнокровно расстрелял бы мечущихся фрицев с безопасной дистанции! Так нет же, горячая кровь в голову ударила… Беру все свои прошлые слова о его толковости обратно.
Рукопашной мясорубки нам здесь только и не хватало. Теперь стрелять из автоматов стало смертельно опасно — в мельтешащей серо-зеленой и защитной форме пуля скорее найдет своего, чем немца. Фрицев оставалось уже меньше, но в ближнем бою они были страшным, обученным врагом.
Скрипнув зубами, я отщелкнул пустой магазин МР-40, одним движением закинул автомат за спину, чтобы не болтался на груди и не мешал в свалке. Правой рукой выхватил из кобуры верный ТТ, а в левую взял тяжелую финку с наборной ручкой. Не хочется лезть в это кровавое месиво, но выбора мне не оставили.
— За мной! — рявкнул я, вырываясь из-за укрытия.
Вылетаю на поляну. Пять быстрых шагов — резкая остановка. Стойка. Прицел. Впереди здоровенный, страдающий одышкой и явным ожирением немецкий фельдфебель повалил на землю моего молоденького бойца. Фриц навалился на него всем своим грузным телом и уже дожимал, мертвой хваткой вцепившись парню в горло. Широкая спина немца была настолько лакомой мишенью, что я не мог в нее не выстрелить.
— Бах!
Пистолетная пуля пробила сукно кителя, выбив облачко пыли с ткани. Фельдфебель обмяк и кулем свалился с хрипящего красноармейца.
— Бах! — почти без паузы последовал второй мой выстрел.
Немца, который, бросив винтовку, в панике пытался сбежать с этого побоища, пуля моего ТТ догнала точно между лопаток. Он рухнул в папоротник, ломая ветки. Нечего сообщать своим, сколько нас тут. Раз уж рукопашная, то всех фрицов нужно положить в лесу.
Времени на передышку не было. Боковым зрением улавливаю движение. На меня, страшно скалясь, с малой саперной лопаткой наперевес устремился рослый немец. К нему тут же присоединился второй, отставая всего на пару шагов.
Поняли, паразиты, кого нужно валить в первую очередь! Вычислили командира. Решили обезглавить наш отряд, надеясь, что без управления он сам собой рассыплется. Грамотный тактический ход. Вот только моего мнения они спросить забыли.
Вскидываю ТТ на первого, жму на спуск. Выстрел — и фриц, споткнувшись, летит лицом в мох.
Жму снова… Промахиваюсь! Сознательно, или случайно, но немец качнулся и пуля ушла в молоко. А после вместо выстрела слышу лишь сухой металлический щелчок. Затвор лязгнул, откатился назад и встал на затворную задержку. Пустой!
Второй немец уже здесь. Он делает мощный выпад, и края его саперной лопатки со свистом рубят воздух. Удар летит прямо в центр моего лба — таким ударом череп разрубают до самых зубов.
Рефлексы сработали быстрее мысли. Резко увожу правую ногу назад, делая скрутку всем корпусом, и ухожу с линии атаки. Меня обдает ледяным сквозняком от пронесшейся в сантиметрах от лица стали. Я даже успел рассмотреть до бритвенного блеска заточенные края лопатки.
Немец проваливается вперед, потеряв равновесие. Я тут же делаю подшаг, чуть заваливаюсь корпусом и снизу вверх наношу страшный, вспарывающий удар финкой. Лезвие разрезает плотное сукно немецкого кителя, пробивает рубашку и глубоко, по самую рукоять, врезается в горячую плоть под ребрами.
Фриц роняет лопатку, медленно поворачивает голову и смотрит на меня безумными, полными предсмертного отчаяния, боли и животной злобы глазами. Но я не даю ему опомниться — выдергиваю нож и с яростным выдохом наношу еще один удар. И еще один.
Резко разворачиваюсь, ожидая нового нападения, но прямо из-за моего плеча бьет оглушительный пистолетный выстрел. Это наш летчик.
Оказывается, он неотступно шел за мной и только что в упор снес голову еще одному немцу, который уже изготовился ударить меня штыком в спину. Еще два выстрела, полминуты борьбы, криков и…
В лесу повисла оглушительная тишина, нарушаемая лишь звоном в ушах и тяжелым, сорванным дыханием. Пахло жженым порохом, сосновой смолой и развороченной землей. Наши раненные еще только стонали. А немцы… Их прямо сейчас быстро, штыками, добили.
— С-спасибо, браток… — тяжело выдохнул летчик, выбираясь из ложбины. Лицо у него было серым, комбинезон на коленях порван, по щеке текла кровь от царапины, но глаза горели яростным, несломленным огнем.
— Радоваться рано, — прохрипел я, поднимаясь на ватных ногах. — Это только дозор. Моторы слышишь? Сейчас сюда целая рота прибежит.
Тяжело, с хрипом втягивая носом воздух, пропитанный запахом пороха, меди и свежей крови, я огляделся.
Казалось, что бой окончен. На истоптанной, залитой кровью поляне, среди вывороченного мха, мы покрошили не менее двух десятков гитлеровцев. Но победа далась дорогой ценой: окинув взглядом своих, я насчитал как минимум четверых наших ребят убитыми и двух тяжело раненными. В том числе лежал, раскинув руки, и тот самый пулеметчик, который своей грудью купил нам время для этого решающего флангового удара.
— Все? Никто из немцев не ушел? — спрашивал я сразу у всего отряда.
И тут один из немцев — из тех, кому чудом удалось вырваться из рукопашной мясорубки, но кто почему-то не побежал к своим, за подмогой, — с диким гортанным воплем швыряет в нашу сторону гранату. Ту самую, на длинной деревянной ручке, M24, которую наши фронтовики давно и метко прозвали «колотушкой». Мысль в голове мелькает со скоростью пули: долетит или нет? Неважно!
— Ложись!!! — ору я не своим, сорванным голосом и рыбкой падаю навзничь, вжимаясь лицом во влажный, пахнущий прелой хвоей и кровью мох.
За краткий миг до взрыва боковым зрением успеваю заметить, что часть бойцов, повинуясь вбитым на рефлексах инстинктам и моему крику, тоже рухнула на землю. Но некоторые, ошалевшие от адреналина и первой победы, так и остались стоять или сидеть на коленях, тупо глядя на кувыркающуюся в воздухе смерть.
— Ба-бах!!
Оглушительный, рвущий барабанные перепонки треск ударил по ушам. Над поляной взметнулся густой грязный столб дыма, пыли и вырванных с корнем кустов. На зубах скрипнула земля, в нос ударил едкий запах тротила.
Я вскакиваю, вскидывая автомат, чтобы длинной очередью срезать этого недобитка, метнувшего гранату, но меня опережают мои же ребята. Звучат два сухих винтовочных выстрела. И уже в следующее мгновение этот щуплый фриц, сука, так далеко метающий гранаты, с хрипом вываливается из-за ствола старого дуба. В его тщедушном теле зияют две свежие смертельные дырки.
Но когда серая пыль начала оседать, меня обдало ледяным потом. Стало понятно, что осколками этой чертовой «колотушки» я потерял еще двоих. Из двадцати восьми бойцов и командиров теперь ровно двадцать в строю. Хотя были и те, кто по лицу сильно получил, с рассечениями, с руками в крови.
— Серегин, живой⁈ — хрипло кричу я командиру отделения, судорожно озираясь и одновременно вслушиваясь в звуки леса.
— Да, товарищ командир, — отвечал он опустошенным голосом.
У нас было время. Две, три, от силы пять минут вязкой тишины. Вряд ли прямо сейчас, очертя голову, на выручку этому разбитому авангарду прет целая рота немецких солдат. А может и не придет. Немцы сейчас гнали свои полки на Восток, не давая и шанса опомниться и встать в глухую оборону развалившемуся 63-му корпусу 21-й армии.
Эту роту еще нужно развернуть в боевой порядок. А плотная стрельба, которую немцы наверняка слышали, могла им подсказать, что в этой чаще можно запросто нарваться на целый батальон отчаявшихся, загнанных в угол окруженцев. А это для них совсем другие расклады. Так что у нас есть крошечная, тающая на глазах фора, за которую необходимо как можно глубже раствориться в лесу.
— Быстро обыскивайте их! Оружие, патроны, пайки — всё забрать! — закричал я, пинками подгоняя застывших бойцов.
Да и сам я не гнушался. Подскочил к ближайшему убитому немцу, брезгливо, но быстро сорвал с его ремня подсумки, отцепил суконную флягу, выгреб из сухарной сумки паек и подхватил тяжелый карабин «Маузер». Нашел стрелка с автоматом, которые были в каждом подразделении, взял у него магазины к МП-40.
Тащить всё это на себе будет чертовски тяжело, мы и так измотаны, но оставлять врагу оружие — преступление. И самим нужно. Боеприпаса и было-то на один бой.
Хоть какой-то материальный урон гадам будет нанесен. По крайней мере, мне так хотелось думать в ту секунду, чтобы оправдать это мародерство. Нет! Справедливая добыча трофеев! Хотя в глубине души я с горечью понимал: это всё как мертвому припарка. В страшном сорок первом наши отступающие армии оставили в котлах столько складов, танков, обмундирования и винтовок, что немцы могли бы, наверное, половину своего вермахта одеть в советскую форму и вооружить нашим оружием.
— Уходим! — жестко скомандовал я, принимая самое страшное решение, какое только может выпасть на долю командира.
Двое бойцов, посеченных осколками гранаты, были для меня уже не жильцы. Они лежали на залитой кровью траве и смотрели на меня широко открытыми, молящими, полными ужаса и боли глазами. Неправильно это. По всем писаным и неписаным человеческим законам — неправильно.
Я понимал, что своих нужно тащить на себе до последнего вздоха. Но носилок у нас не было. Плащ-палаток — тоже. А если мы сейчас взвалим их на себя… У нас и без того четверо раненых, которые еле передвигали ноги и без посторонней помощи идти просто не могли, а ведь и не обработанные еще… С двумя тяжелоранеными на руках отряд потеряет ход, превратившись в отличную, медленную мишень. Нас быстро нагонят, прижмут к земле пулеметами и уничтожат всех до единого.
И всё же, если бы я хоть на секунду верил, что эти парни выживут, я бы рискнул. Я бы попер их на своем горбу, стиснув зубы. Вот только с такими ранами в полевых условиях не живут.
Одному из них страшным осколком почти полностью разворотило живот. Молоденький солдат, почти мальчишка, лежал на спине. Он хрипел, пуская ртом розовые кровавые пузыри, и трясущимися, перемазанными в земле руками пытался запихнуть выпадающие сизые кишки обратно в рану, но…
А второй боец, которому осколком пробило грудь, видимо, желая хоть немного облегчить мою командирскую совесть, дернулся и затих. Когда я посмотрел на него, он уже ушел в мир иной, оставив в этом проклятом, залитом кровью варианте мироздания лишь свои остекленевшие глаза, смотрящие в серое белорусское небо.
Я стиснул зубы так, что заскрипела эмаль. Сколько еще таких моментов может быть? Хватит ли прочности у зубов, чтобы не стереть их?
— Отходим! Быстро!
Мы бежали, петляя, словно затравленные волки, уходя в ту сторону, где нас, по уговору, должен был дожидаться с остатками группы майор. Легкие горели огнем, пот заливал глаза, перемешиваясь с пороховой гарью.
Выскочив на условленную поляну, я с разбегу едва не сшиб с ног нашего старшину. Но майора рядом с ним не было.
— Где товарищ майор⁈ — тяжело дыша, наехал я на старшину с ходу. — Приказал оставаться здесь, дожидаться вас, а сам… — старшина Юзефович отвел взгляд, сплюнув под ноги кровью. — А сам сказал, что уводит свой актив в сторону Поколюбичей. Бросил он нас, лейтенант. И еще мне по морде…
— Вот же сука штабная… — не выдержал я.
На эмоциях, может, и не стоило так говорить при подчиненных, нарушая субординацию, но я назвал вещи своими именами.
И тут со стороны леса, откуда мы только что вырвались, донеслось хлопанье ракетницы, а следом — злая, лающая немецкая речь, словно собачий брех. Но слава Богу, собак не было. До немца было метров триста, не больше. Фрицы быстро оправились от удара и сели нам на хвост.
— Быстро уходим! Я веду, замыкает Серегин! Уходим в чащу! Раненного несем, каждые десять минут смена носильщиков, — скомандовал я, передергивая затвор автомата.
И вновь начался этот адский марафон. Мы бежали, хрипя от нехватки воздуха. Приходилось с ходу перепрыгивать, а иногда и тяжело переваливаться через склизкие, поваленные бурей деревья, в кровь рвать руки и лица о цепкие плети ежевичника и колючего малинника. Под ногами захлюпало — начались топкие, гиблые места, где сапоги уходили в зловонную жижу по самую щиколотку.
— Бах! Бах! — послышались выстрелы.
Позади нас начался бой.
«Вот бы это был майор!» — мелькнула мысль.
Но я ее оттер такие мысли.
Уже появилась другая мысль, поддержать камрадов, которые стреляли и задержали немцев. Но бой как неожиданно быстро начался, так и закончился. И явно не пользу тех, кто кроме нас прятался в лесу.
Спустя два часа бешеной гонки лес сжалился над нами, укрыв в своих непролазных дебрях. Лай немецкой речи стих где-то далеко позади — немцы не рискнули лезть за нами в болота. Может и зря… еще на километр вытянули бы их, и я приказал бы устроить засаду. Но сейчас я скомандовал привал.
Бойцы рухнули в траву, жадно глотая воду из фляг. Я обошел своих. Дела были дрянь. Из четырех раненых, которые сами шли и я был уверен, что все неплохо, двое совсем сдали. Им наспех перетянули раны индивидуальными пакетами, но кровь продолжала сочиться, пропитывая гимнастерки. Они были бледные как полотно, с заострившимися чертами лиц.
Но что удивительно, так в отряде не было отчаяния. Бойцы увидели, что немца можно бить и выигрывать такие вот локальные, но сражения. И я уже не чувствовал, что у меня в отряде есть те, кто может предать. Хотя посмотрим. Наша гонка к линии фронта только начиналась.
— Командир… не дойдем мы так до Гомеля, — тихо сказал мне Серегин, кивая на раненых. — Сдохнут бойцы к ночи. Так еще держаться, но крови потеряли много. Да и мы с ними встанем. Идти надо к людям.
— Сдыхает скотина, младлей, фашисты тоже дохнут. А красноармейцы погибают, — сказал я.
Я развернул отсыревшую карту. Мы находились где-то между Гомелем и Жлобином, северо-западнее реки Уза. Места глухие, лесные. Но и тут жили люди. Причем, для многих их, так получалось, что война обходила стороной. Чего в лес немцам заходить? Они прорвали фронт и не собираются давать время, чтобы тот же Гомель подготовили к обороне. Жмут своим блицкригом.
Только что окруженцам в таких деревнях вольготно. Решение пришло само собой, тяжелое, но единственно верное.
— Спрячем раненых в деревне. Оставим людям на излечение, иначе потеряем парней, причем и раненных и здоровых, — глухо сказал я. — Тут недалеко, километрах в пяти, есть лесной хутор и деревня Радеево. Немцу там делать нечего — дороги плохие, гарнизон ставить невыгодно. Дотащим их туда, а сами уйдем дальше.
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Вырубив саперными лопатками и трофейными штык-ножами крепкие березовые жерди, мы наскоро соорудили волокуши. Вместо брезента в ход пошли снятые с убитых немцев плащ-палатки «цельтбан» — их плотная, непромокаемая ткань с ломаным оскольчатым камуфляжем отлично подходила для носилок. Пропустив сквозь металлические люверсы штатные палаточные шнуры и длинные суконные обмотки, снятые с ног убитых бойцов, мы туго натянули полотна между жердями и двинулись вперед.
Эти пять километров по вязкой, заросшей папоротником и переплетенной корнями белорусской пуще показались нам дорогой на Голгофу. Раненые глухо, сквозь стиснутые зубы стонали при каждом толчке волокуш об ухабы. Кровь густо пропитывала ватно-марлевые подушечки ИПП, выступала бурыми пятнами сквозь рваные гимнастерки и, просачиваясь по краям плащ-палаток, капала прямо на бледный сфагнум.
Оставлять такой след было равносильно самоубийству — немецкие егерские овчарки пошли бы по нему, как по рельсам. Правда откуда у немцев здесь и сейчас собаки? Но исключать и такого нельзя. Поэтому замыкающему бойцу приходилось идти спиной вперед, тяжело дыша и методично сбивая кровавые капли со мха густыми еловыми лапами.
Мы шли, шатаясь от нечеловеческой усталости, ослепнув от соленого пота. Лямки вещмешков и узлов из немецких кителей, наполненных всякими трофеями, вгрызались в ключицы. Эта же ноша из оружейного железа болезненно била по ребрам, а приклады длинных мосинок казались отлитыми из чугуна. Каждый шаг давался с боем, и мы были готовы в любой момент рухнуть в эту сырую, пахнущую грибницей и гнилью землю, чтобы уже никогда с нее не встать.
Солнце уже начало клониться к закату, окрашивая верхушки сосен в багровый цвет, когда потянуло дымком. Впереди сквозь деревья показались соломенные крыши крайних изб Радеево.
Я поднял руку — стоп.
— Серегин, со мной. Остальным — круговая оборона, глаз не спускать. Старшина Юзефович за командира.
Мы с сержантом, чьего имени я даже пока и не удосужился узнать, пригнувшись, бесшумными тенями скользнули к крайнему двору, заросшему высокой крапивой.
Вокруг стояла странная, нездоровая тишина. Казалось, что везде, где есть дома сейчас должно полыхать. Но тут, словно бы иная реальность. Войны не было. Ни лая собак, ни мычания коров. Но зато отчетливо пахло… жареным мясом. Свежей свининой.
Мы подобрались к покосившемуся плетню и осторожно заглянули во двор большого, зажиточного дома. То, что я там увидел, заставило меня оцепенеть. Мой палец, лежащий на спусковом крючке, нервно дернулся.
Посреди двора, под раскидистой яблоней, стоял длинный сколоченный стол. А за ним гуляла компания здоровых, веселых и жизнерадостных мужиков. Человек восемь. И все бы ничего. Может они не знали о прорыве обороны, напротив, пили за то, что немцев уже погнала ссаными тряпками Красная Армия.
Но был нюанс… На них одеты элементы красноармейской формы: галифе, сапоги, на ком-то расстегнутые гимнастерки без петлиц. В углу двора, небрежно сваленные в кучу, валялись винтовки СВТ, один ППД и даже ручной пулемет Дегтярова.
На столе дымился огромный чугун с вареной картошкой, лежали нарезанные ломти жирного сала и огромный кусок запеченного поросенка. По рукам гуляла мутная бутыль-четверть явно же с ядреным деревенским самогоном. Один из бойцов, раскрасневшийся здоровяк, со смехом обнимал за талию испуганную молодую бабу в ситцевом платке, силой вливая ей в рот первач.
Как не хотелось признавать, но это были наши. Такие себе… уроды, которых хватает в каждой семье. А может и дизертиры. Хотя я даже не исключаю и диверсантов немецких. Хотя… те вряд ли бы на задании так самогон за воротник заливали.
Наши это. Из тех, кто посчитал, что советская власть рухнула, потому можно мстить всем и вести себя, как скотина. Мол, за принижения, за атмосферу недоверия и жесткую правоохранительную систему в стране, теперь брать свое от жизни. Жаль, но такие были и в эту войну, и в будущем их хватало. Не так много, чтобы говорить о повальной тенденции, но, к сожалению, и не мало. Сотни тысяч взятых в плен бойцов Красной Армии говорили, что в первые месяцы войны люди растерялись от поражений.
— Суки… — одними губами прошептал Серегин, и я увидел, как побелели костяшки его пальцев, сжимающих ложу винтовки. — Позорят форму, армию, партию…
Кровь бросилась и мне в голову. Усталость как рукой сняло. Я перекинул ремень автомата через шею, достал из кобуры ТТ, с щелчком дослал патрон в патронник и с ноги вышиб хлипкую калитку, шагнув во двор.
Что именно делать, было предельно ясно. Можно, конечно, пройти мимо, раствориться в лесу, не ввязываясь в чужую беду. Но нам позарез нужно было пристроить раненых, и этот затерянный в чащобе хутор подходил идеально. Немцы рвутся на восток, им не до прочесывания каждого медвежьего угла — для этого у них пока нет ни времени, ни людей. Это уже потом, когда оккупанты обоснуются и начнут сколачивать из местной мрази вспомогательную полицию, доберутся и сюда.
А пока здесь относительно безопасно. В лесные хутора немчура не сунется. И можно оставить на излечении тех раненых, которые явно не смогут выдержать жестокий быстрый переход на грани человеческих возможностей. Рассчитывать приходилось на простое: либо выживут наши раненные на крестьянских харчах, либо… на то воля Господа.
И я знал, что много, даже очень много, в белорусских деревнях оставляли таких раненых. Иные окруженцы тоже обосновывались в деревнях, прячась от полицаев и немецких тыловых солдат.
— Младший лейтенант, возвращайтесь к опушке. Берите весь здоровый личный состав и тихо, по высокой траве, выдвигайтесь сюда, к околице, — вполголоса отдал я приказ.
Проблему во дворе можно было решить играючи — парой метких выстрелов или одной короткой автоматной очередью. Передо мной находились уже не красноармейцы, а мародеры, вооруженная шваль, которая от предателей-полицаев отличалась лишь цветом формы. Но даже на эту мразь тратить патроны и тишину я не собирался. Звук в сухом августовском воздухе разлетается далеко. В полукилометре от этого оазиса вполне мог двигаться немецкий дозор, увязавшийся за нами, или еще за кем, и лишний шум стал бы для нас приговором.
Вскоре бойцы тенями подошли к забору. Раненых временно оставили лежать на опушке. Теперь нас было тринадцать человек. Чёртова дюжина. Для прорыва с серьезным боем — ничтожно мало, даже несмотря на то, что брошенного и собранного по пути оружия у нас с избытком хватило бы на полроты.
— Старшина, — я тронул за плечо пограничника Юзефовича, — ты идешь прямо за мной. Разминай кулаки. Остальные — следом. Друг другу не мешать, бить наверняка. Всех уложить мордами в землю.
Не теряя ни секунды, я рывком высадил хлипкую секцию старого плетня, который, казалось, даже слепого волка не удержит, и шагнул во двор. Там, беспечно бросив винтовки у колодца, ублюдки в гимнастерках весело гоготали, похабно зажимая и растягивая в стороны отбивающуюся хозяйку.
До них было метров пятнадцать. Я стремительно сократил дистанцию. Один из мародеров обернулся, встретился со мной взглядом и опешил, лишь часто-часто захлопал белесыми ресницами, будто собирался взлететь. С ходу, вложив в удар всю массу тела, я пробил ему тяжелый хук справа точно в челюсть. Клацнули зубы, и дезертир кулем осел в пыль.
Второй оказался сообразительнее. Рванув с места, он метнулся к огородам, пытаясь уйти в спасительный лес.
— Не стрелять! Старшина, бери его! — глухо бросил я.
Зеленая фуражка мелькнула в воздухе — Юзефович настиг беглеца в два прыжка и жестко, с хрустом, вмял его в землю.
Остальные дезертиры уже валялись на вытоптанной траве двора. Мои бойцы с этой падалью не церемонились — глухо стучали приклады мосинок, ломая ребра, кто-то харкал кровью, скуля от боли.
Я пока рассматривал винтовку СВТ. Не удачная конструкция. И газы выходят массово, демаскируя, на магазине тонкая жесть — проблема, как и у автомата ППД. Чуть ударил, все перекос патрона. Да и забивалась сильно винтовка песком, и мокрая не всегда срабатывала.
— Хотели, как лучше, а получилось, как всегда, — пробормотал я.
Идея автоматической винтовки очень хороша и могла бы сильно помочь армии в решении всех задач. Но вот болезни оружия…
— Кто старший⁈ — отложив винтовку, нависнув над стонущей кучей из, с позволения сказать «людей», жестко спросил я.
Мародеры молчали, сплевывая сукровицу. А у стены дома, мелко дрожа, стояла молодая, чуть полноватая хозяйка. В состоянии глубочайшего шока она таращила на нас огромные глаза, даже не пытаясь прикрыть растерзанный до самого пояса ворот платья, обнаживший тяжелую грудь.
В эти секунды, если бы кто-то из лежащих на земле дезертиров набрался смелости и рванул в кусты, у него были бы все шансы уйти. Мои бойцы — в большинстве своем совсем еще юнцы, не успевшие очерстветь, — замерли. Они откровенно, раскрыв рты, пялились на полураздетую женщину. И куда только война подевалась?
Видимо, первобытное, вечное влечение мужского естества к женскому телу в такие моменты оказывается сильнее страха смерти и того кровавого катка, что безжалостно утюжил сейчас белорусскую землю, неотвратимо накатываясь на восток, к Москве.
Любовь, инстинкты, стремление продолжать род человеческий, дружба, другие добрые, светлые, вечные чувства… Они должны победить. И вот эти все ребята, ну и волей судьбы уже и я, и есть истинные воины света. Ибо сражаемся с истинной тьмой, скверной, выжечь которую обязаны. И может в этот раз получится еще лучше, чтобы в будущем голову Гидра не стала поднимать?
Женщина стояла и с вытаращенными голубыми глазищами, с растрепанными пышными русыми волосами, смотрела на происходящее. Боялась, не понимала, чего ждать. И было несколько обидно, что скорее ожидала плохого, чем радовалась приходу людей в форме Красной Армии. Все из-за этих подонков, что лежат сейчас и дышат в землю.
— Прикройтесь, хозяйка, — хрипловато произнес я, одергивая себя. До этого я смотрел на нее так же беззастенчиво и жадно, как и все остальные. — Теперь вас никто не тронет.
Женщина наконец спохватилась. Судорожно всхлипнув, она попыталась стянуть края порванной в клочья ситцевой рубахи на груди, но ткань расползлась, и скрыть тяжелую белую грудь почти не удалось. Густо покраснев, она отвернулась к бревенчатой стене дома.
Наваждение спало. В глазах бойцов тут же снова появилось угрюмое служебное рвение. Или даже обида, что «не видно». Мальчишки пубертатного периода, половина моего отряда были пацаны. Может, скорее всего, им и по восемнадцать лет. Но я считал, что раньше двадцати редко встречаются мужчины, младше — мальчишки.
— Младший лейтенант Серёгин, — я перевел взгляд на командира. — Двоих с собой — и бегом проверить дом. Чердак, подпол — смотреть в оба! Сержант, — я кивнул следующему, — берешь пятерых, разбиваетесь на пары и тихо шерстите ближайшие дворы. Делать все быстро, мы здесь надолго не задержимся.
Я и двое оставшихся красноармейцев взяли на прицел лежащих дезертиров. Один из мародеров нервно дернул плечом, пытаясь приподнять голову от земли.
— Лежать, сука, или сейчас штык в спину получишь, — процедил я так, чтобы он не сомневался — ударю.
— Товарищ командир… так один черт расстреляете, — пробурчал другой, который даже не шевелился. Голос его звучал глухо, говорил он прямо в землю, наверняка наглотавшись вытоптанного песка.
Уже через пару минут из-за угла сарая тяжело вывалился старшина Юсуфович. Одной рукой он намертво заломил за спину руку беглеца, второй держал его за ворот, толкая перед собой.
— Прыткий, зараза, оказался… — мучаясь одышкой, доложил пограничник и швырнул пойманного в общую кучу.
— Встать, — приказал я одному из лежащих с краю дезертиров, чувствительно пнув его кованым сапогом по ребрам.
Из всей этой мрази он выглядел самым здоровым, мордатым. Если он не был конченым трусом, то наверняка имел в этой банде какой-никакой вес. С ним я и хотел поговорить. Пленник, кряхтя, поднялся на колени.
— Из шестьдесят третьего стрелкового корпуса? — спросил я, разглядывая остатки формы.
— Так точно… — буркнул дезертир, сплевывая на траву густую кровавую слюну — ребята приложили его прикладами на совесть.
— Рассказывай, как здесь оказались и почему по дворам шарите.
На самом деле, я не сомневался в своих выводах еще до того, как стал расспрашивать. Или, точнее сказать, допрашивать.
— Немцы навалились… танки пошли. Ну, все побежали, и мы побежали, — глаза мародера бегали, упорно избегая моего взгляда. — Были в одном взводе. Взводный приказал отходить с боем. Мы стреляли, отступали… Делали все, как приказано.
— Где это происходило?
— У Старой Рудни.
— Врешь ты мне, гнида, — спокойно констатировал я. — Можно прямо сейчас вытряхнуть ваши подсумки, и что-то мне подсказывает — патроны там нетронутые, а винтовки нечищеные. Так что взводный ваш со взводом остался позиции прикрывать, а вы, крысы, в тыл дриснули. Ваши товарищи там полегли в землю, а вы тут бабам подолы рвете.
Здоровяк еще какое-то время отпирался, пытался блеять про контузии и окружение, но общая картина была кристально ясна.
Расстрелять? По законам военного времени это напрашивалось само собой, без суда и следствия. Оставлять их в живых нельзя — сдадут нас немцам или первой же банде полицаев. Но стрелять сейчас было никак нельзя. И патроны жалко тратить на эту падаль, хотя на данный момент боезапас у нас вполне приличный и на хороший бой хватит, да и стволов в избытке. Главное — шум. Даже истошный предсмертный крик не разносится в сухом лесном воздухе так далеко и отчетливо, как хлопок винтовочного выстрела. Придется работать тихо.
Тогда что получается? Резать им глотки, как баранам на бойне?
А вот к этому я оказался не готов. Может, это и было обыкновенное малодушие в условиях военного времени, но передо мной все же были люди. Русские мужики. Трусы, конечно, паникеры, которым политруки в свое время недостаточно промыли мозги. Трусы, чей командир оказался слаб — допустил в подразделении подобное разложение, пусть даже сам потом героически лег у пулемета, прикрывая отход. Но одно дело — всадить пулю в бою, и совсем другое — хладнокровно, методично перерезать безоружным глотки ножом.
— Раздевайтесь! — резко бросил я.
Лежащие на земле дезертиры замерли. Они пугливо, исподлобья переглядывались, явно не понимая, чего от них требуют.
— Вы сейчас ровно в одной минуте от того, чтобы я начал вас резать, — произнес я.
Оказалось, что сказал я это на удивление спокойным, тихим голосом. Но прозвучало так, будто я их искренне умолял выждать именно эту минуту, дать мне окончательный повод задушить в себе остатки совести и моральных принципов — и перебить их всех максимально жестоко, как взбесившихся животных.
Сработало мгновенно. Скинув с себя оцепенение, они торопливо, путаясь в рукавах и ремнях, начали стягивать гимнастерки и галифе. Вскоре вся компания осталась в одних нательных портках.
— Их тоже снимайте! — приказал я, глядя на пожелтевшее от пота белье.
— Командир… ну как же так… — попробовал заныть один из них, прикрывая пах.
— Я сказал — снимай! — жестко припечатал я, щелкнув предохранителем автомата.
Они разделись донага. Жалкое, унизительное зрелище.
— Товарищ командир… дозвольте кровью искупить слабость, — вдруг подал голос один из них, стоящий с краю, щуплый и белобрысый.
— И мне, товарищ командир, — тут же подхватил второй, чернявый парень с разбитой в кровь губой.
Я и до этого мельком присматривался к этой двойке. Что-то мне подсказывало, что они как-то выбивались из общей массы откровенных мародеров и негодяев. Держались особняком, что ли.
— Они тебя обижали? — спросил я у хозяйки дома, которая уже успела накинуть на плечи старую фуфайку.
— Этот — да, грязными руками лез… — женщина брезгливо указала на чернявого, и тот побледнел. — А вот этот — нет. Он меня пытался защищать, когда они рубаху рвать стали, — она кивнула на белобрысого, того самого, кто первым искренне попросил дать шанс продолжить воевать.
— Ты оденешься и пойдешь с нами. Но я буду смотреть за каждым твоим шагом, — процедил я белобрысому. Чернявый понурил голову.
Здоровяк, которого я допрашивал первым, тоже дернулся, хотел было открыть рот. Наверняка собирался заливаться соловьем, обещая искупить вину кровью до последней капли. Но перехватил тяжелый взгляд хозяйки и заткнулся. Он понял: если уж жизнь и место в отряде зависят от слова этой женщины, а альтернатива — голышом бегать по лесу без оружия и жратвы на радость немцам, — то свои шансы он уже упустил. Нагрешил он перед ней знатно.
И ведь эти мрази не постеснялись даже детей. Только сейчас я заметил, что из-за приоткрытой двери сеней на двор таращатся две милые чумазые мордашки. Две девчонки, обеим не больше восьми лет, пугливо выглядывали на улицу, но, как только ловили на себе чей-то взгляд, тут же с писком прятались в полумрак хаты.
Видел, скорее чувствовал, я и другие глаза. Кто-то осторожно, стараясь не выдать себя ни звуком, ни шорохом, наблюдал за нами в щель соседского забора. Этот человек сидел тихо, как мышь, вжавшись в доски. Боялся выйти, боясь за свою шкуру. Мужик ли это вообще?
И тут я заметил еще одну странность. Крупная дворовая собака, привязанная у плетня, не выходила из огорода. Пару раз она хрипло гавкнула, когда мои бойцы валили дезертиров мордами в землю, но не рвалась с цепи. Наоборот, она топталась на месте, глядя в глубь огорода, среди высоких кустов картофельной ботвы, и приветливо махала хвостом.
— Кого прячешь в ботве? — тихо спросил я хозяйку, не сводя глаз с собаки.
Я был практически уверен, что там, трясясь от страха, прячется ее муж-кормилец. Если так, то это не мужик, а мокрая сопля. Женину честь дезертиры топтали, а он в картошке отсиживался.
— Старший… сынок мой там, — неохотно, пряча глаза, призналась женщина. — Неча выходить. Ну нашто оно вам?
А в голосе была такая тревога, почти истерика. Кого там хозяйка прячет?

Глава 10

Гомельский район.
17 августа 1941 года.
— Выходи! Не бойся, зла никому мы не сделаем, — громко, чтобы было слышно в огороде, скомандовал я.
Я ждал, что из зарослей кустов за плетнем выйдет парень. Подумал, что мать прятала своего сына призывного возраста, чтобы его не забрали на войну. Вполне же логично, хотя и неприятно осознавать, что такие сюжеты были в этом, однозначно героическом времени.
Моему удивлению не было предела, когда картофельная ботва зашуршала, куст сирени зашуршал, и из зелени, боязливо озираясь, показалась девичья макушка. Затем из зарослей осторожно вышла молодая, по-настоящему красивая девушка. Она была как две капли воды похожа на хозяйку дома, которую я только что допрашивал, только намного тоньше и моложе. И с такими яркими, проникновенными голубыми глазами… Бедные красноармейцы. На хозяйку слюни пускали, а тут такая девичья красота пожаловала.
Все встало на свои места. Мать специально назвала ее «сыном старшим». Защищала. Спасала девку от пьяной мародерской мрази, понимая, что с ней сделают эти негодяи в форме, найди они ее в огороде.
Наверное, мой взгляд, взгляд человека из другого времени, был сильно замылен привычными стандартами. Мне казалось, что хозяйка двора совсем молодая. А теперь, присмотревшись к глубоким морщинкам у ее глаз и натруженным, огрубевшим рукам, я понял: ей крепко за тридцать и жизнь нелегкая побила. А вышедшей из ботвы девчонке — лет шестнадцать. Куда только смотрела ранняя советская власть, что хозяйка же явно родила несовершеннолетней? Впрочем, в деревнях после Гражданской часто отдавали замуж и рожали в пятнадцать. Да и в моем покинутом будущем хватало всякого, не мне судить.
Тем временем старшина Юзефович с парой бойцов пинками гнали белеющих голыми задами дезертиров к лесополосе. Я принял именно такое решение, и оно до сих пор не вызывало во мне ни капли отторжения. Пусть бегут. На дорожку я их еще и грамотно настращал: сказал, что немцы уже заняли все крупные деревни в округе и теперь без разговоров вешают каждого, кто выходит из леса. Пускай теперь скитаются по буреломам в таком виде.
Без сапог, без одежды и, главное, без оружия эти чудаки на букву «М» не представляли абсолютно никакой угрозы даже для хромого деревенского деда, который выйдет на них с вилами или топором. Во-первых, такие «воины» по натуре своей трусоваты. Во-вторых, чем им угрожать крестьянам? Разве что своими болтающимися причиндалами.
— Надо было их расстрелять… По законам военного времени, — вдруг раздался сзади хриплый голос.
Я обернулся. Младший лейтенант Серёгин стоял, сжимая ремень винтовки так, что костяшки побелели. Видимо, он долго набирался духу, чтобы возразить, и теперь выдал это на одном дыхании, скороговоркой, словно зачитывал передовицу из «Правды»:
— В то время, когда наше социалистическое общество рабочих и крестьян истекает кровью в борьбе с врагом, эти элементы…
— Младлей, — жестко, не повышая голоса, перебил его я. — Поздравляю. Назначаю тебя политруком отряда. Будешь на привалах рассказывать бойцам про общество рабочих и крестьян. Но не забудь еще и настраивать правильно на борьбу. За семьи они свои борются, за саму жизнь и право советским людям не быть убитыми и рабами.
Серёгин осекся, густо покраснев.
— А если серьезно, лейтенант, слушай сюда, — я шагнул к нему вплотную. — Может, по уставу я и не прав. Но вины я за собой не чувствую. Я готов голыми руками, зубами грызть фашистскую нечисть. Каждого немца, пришедшего на нашу землю, положу в нее без сожаления. А эти трусы… может, побродят по болотам, одумаются, прибьются к партизанам и смоют позор кровью. Или сдохнут от голода — туда им и дорога. Будь здесь сейчас кадровый особист из госбезопасности или батальонный комиссар, как там их называли, я бы сдал эту падаль им. Пусть бы трибунал судил и ставил к стенке. Это их работа. А мы здесь одни. Скажи мне, лейтенант, глядя в глаза: ты сам был готов пойти и резать глотки ножом тем, кто говорит с тобой на одном языке? Как свиньям в хлеву? Ибо боеприпасы беречь нужно, да и шуметь нельзя.
Младший лейтенант сглотнул, отвел взгляд и промолчал.
Я тяжело поднялся с грубо сколоченной лавки. Раскрыл трофейную сухарную сумку, ссыпал туда с десяток крупных нечищеных, мытых, варенных картофелин. Отрезал от шматка сала тонкий ломоть на перекус, а большую, самую увесистую часть молча придвинул по столу хозяйке. Взамен выставил две ребристые банки немецкой консервированной колбасы.
— А может, ты и прав, младший лейтенант. История рассудит, — не оборачиваясь, бросил я Серёгину, обрывая наш недавний спор. — Ладно, проехали. Давай собирать отряд, у нас нет времени рассиживаться.
Затем я снова перевел тяжелый взгляд на женщину.
— Я оставляю тебе раненых. Выходи их. Спрячь так, чтоб ни одна собака не учуяла — в погребе, в овине, где хочешь. И не выдавай. Иначе — из-под земли достану, приду и накажу. Жестоко накажу.
— Да как же я так⁈ — баба испуганно всплеснула руками, на глазах навернулись слезы. — У меня детки малые, через дорогу свёкор старый, больной. Мужик мой в городе на заработках был, так его еще в июне на войну забрали… А девка, в ботве которая отсиживалась, считай, еще малолетка! Как я всех прокормлю? Чем раненых ваших пользовать буду? И дочку мою не тронут ли?
Я молча развязал вещмешок. Достал одну еще одну банку немецкого консервированного фарша, с глухим стуком поставил на доски. Потом еще одну.
— Шесть банок тебе оставляю. На первое время хватит. А еще вот… — я порылся в кармане галифе и выложил на стол тяжелое золотое кольцо-печатку, недавно снятое с окоченевшего пальца убитого немецкого офицера. Тусклое золото тускло блеснуло в полумраке хаты.
Она завороженно посмотрела на кольцо, потом перевела затравленный взгляд на меня.
— Добро… Пусть остаются. У меня ж, видать, все равно выбора нету?
— В этом, уважаемая, у тебя действительно выбора нет. А что насчет дочки твоей, то накажу раненым своим, чтобы ни пальцем… Узнаю, расстреляю.
— А куда вы теперь? — с бабьим любопытством, в котором сквозила скрытая, липкая тревога, спросила женщина.
— Любопытная ты, — усмехнулся я, поправляя ремень автомата. — Но тебе как на духу скажу: идем мы в сторону Рогачёва.
— На Рогачёв? А на что вам туда? Там же германец лютует!
— Так надо, — отрезал я, давая понять, что разговор окончен.
Естественно, ни на какой Рогачёв мы не шли. Это была элементарная деза на тот случай, если баба все же сломается, и немцы придут с расспросами. Рогачёв сейчас — это, считай, уже глубокий немецкий тыл, напичканный гарнизонами и патрулями. Что нам там делать такой горсткой? Разве что уходить в глухие леса, организовываться в полноценный партизанский отряд и начинать кошмарить оккупантов по их тылам? Правда узнают немцы все равно. Но сомнения будут.
План, конечно, напрашивался сам собой. Но я хотел пробиваться за линию фронта, к своим. А если уж и партизанить, то делать это нужно куда более вдумчиво и профессионально. Как минимум, нужны заранее оборудованные скрытые базы, четкое понимание того, где, с кем и как проводить диверсии. Нужна надежная связь. И главное — нужно собрать достаточно продовольствия, медикаментов и теплой одежды до осенней распутицы. Без этого любой, даже самый смелый отряд обречен стать стайкой бродячих смертников.
— Товарищ лейтенант… с ветерком на телегах пойдем дальше. Силы побережем, — сказал Юзефович.
— Договорился с кем? — он кивнул. — Будут те, кто знать станет направление, куда мы пойдем.
Старшина, ушлый он все же, договорился с одним дедом, чтобы тот, с внуком своим, да на двух телегах, немного прокатили нас. И еще говорили, что все плохо в деревнях жили. А тут на один двор два коня и две телеги. Или до таких вот, окруженных лесом, деревень не дошла коллективизация. Вряд ли. Но факт — в деревне были и кони и телеги.
— Держи, дед, — сказал я, протягивая несколько смятых купюр, которые были взяты мной у убитых немцев.
Я не знал наверняка, имеют ли они уже официальное хождение здесь, в ближнем тылу оккупированной территории. По идее, немцы должны были вводить какие-то свои деньги — оккупационные марки или обычные германские, — но в этой лесной глуши о них пока вряд ли слышали.
— Это что? Германские рубли, значит? — дед недоверчиво прищурился, грубыми, мозолистыми пальцами разминая хрустящие бумажки с имперским орлом.
— Они и есть, — слегка слукавил я, прекрасно понимая, что сейчас, для этого крестьянина, это может быть всего лишь ничего не стоящая, разукрашенная бумага.
— Ну, хлопцы… Восемь-девять верст — более я вас со своим внуком тащить не буду. По той дороге проедем, что и вы знать не должны. Лесная она, тайная. А далее уже не смогу. Дорога уходит прямо на Гомельский тракт, а я думаю, что германца там нынче будет много, — угрюмо сказал дед, пряча деньги за пазуху.
У меня так и порывалось сорваться с языка предупреждение. Хотелось сказать ему, что за этот крохотный эпизод помощи окруженцам, когда сюда придут немцы и обоснуются полицаи, с него обязательно спросят. И спросят страшно. Но я промолчал.
Мне жизненно нужна была мобильность. Телеги, запряженные крестьянскими кобылами, не могли ехать быстрее, чем мы шли бы форсированным маршем, однако так мы здорово экономили тающие силы. Мои бойцы и без того набегались вдоволь, хлебнув лиха по лесам. Солдатам нужен был хоть какой-то отдых. Кто-то сможет провалиться в тяжелый, тревожный сон прямо на трясущейся телеге, мертво прижимая к груди винтовку. А если лесная дорога действительно такая глухая, что нет её на картах, то и немцев там быть не должно.
Я сверился с трофейной немецкой картой. И только после того, как окончательно убедился, что тропа, по которой нас хочет провести дед, у педантичных немцев не обозначена — по их топографическому разумению там значился сплошной зеленый массив непроходимого леса, — я принял решение.
И вот уже осталась позади одна верста, вторая, третья. Шли достаточно ходко. Кони у деда оказались ухоженные, сытые, с крепкими крупами. Конечно, по лесным ухабам они с трудом тащили телеги, груженные измотанными бойцами и тяжелым железом оружия, которое мы ни при каких обстоятельствах не могли бросить. Но тем не менее, часть пути мы преодолевали, не сбивая в кровь ноги.
В головной дозор, далеко вперед, был послан старшина-пограничник. Даже по такой забытой богом лесной дороге идти наобум, вслепую, мы не имели права. Август сорок первого диктовал свои безжалостные правила: тут стоило бояться даже не столько чужих, сколько своих.
Мы слышали и крики на русском языке, и дважды дергались и прислушивались, когда звучали выстрелы. Но не останавливались, шли быстрее вперед.
Леса сейчас кишели окруженцами. Мало ли в какие банды сбиваются переполненные животным страхом и жаждой спастись красноармейцы? А может, даже и командиры, сорвавшие шпалы с петлиц. Да, перед войной люди были накачаны идеологией, перекачаны правильными лозунгами, но никакая политграмота, если это только не откровенный, кристальный фанатизм, не способна с ходу перебить элементарные инстинкты выживания человека.
Эти люди могли воевать, при грамотном командовании, при изменении уставов. Они потеряли ориентиры, дезорганизованы. Но многие, кто в плен не попадет, переживут растерянность, начнут, или продолжат, свою борьбу. Белорусские партизанские отряды как бы не на четверть составляли окруженцы и бывшие военные, попавшие в оккупацию.
Вдруг из-за поворота, ломая сухие ветки, выбежал один из моих красноармейцев, который ушел в дозор вместе со старшиной. Он отчаянно замахал руками.
— Подразделение, к бою! — негромко, но резко скомандовал я.
Значит, даже на этой глухой тропе не получилось пройти в тишине. Лязгнули затворы. Нехотя, превозмогая ломоту в мышцах, бойцы горохом посыпались с телег, тут же рассыпаясь по обочинам и беря лес под прицел. — Серёгин, распредели бойцов, держите фланги. Я иду вперед, — бросил я сержанту.
Логика подсказывала: если старшина не прислал бойца с криком о немецкой засаде, если впереди не грохнули выстрелы и сам пограничник к нам не вышел, значит, он уже пошел на контакт с неизвестными. И это не враг. Но, как я и предупреждал, любое общение — это потенциальная угроза.
Так оно и оказалось. Не в смысле угрозы, а что встретились с группой бойцов в советской форме. Выйдя из-за густого кустарника на небольшую поляну, я увидел совершенно мирную картину: шесть заросших густой щетиной красноармейцев — и когда только успели — и с ними сержант. Бойцы преспокойно сидели на поваленном стволе дерева и уже пускали по кругу самокрутку вместе с моим старшиной.
Прям никуда и не спешим, словно бы грибники, или охотники на привале.
— Старшина! Что здесь происходит⁈ — тоном строгого, готового на жесткие меры командира рявкнул я, выходя из укрытия.
Мой автомат был плотно вжат в плечо, а ствол смотрел прямо на устало и безразлично взирающих на меня чужих бойцов, готовый в любую секунду выплюнуть свинец.
Услышав мой рык, сидевшие побросали самокрутки, торопливо вскочили и попытались изобразить подобие строя.
— А ну, бойцы, равняйсь! — гаркнул усатый, крепко сбитый сержант.
Он был явно в годах, уж точно глубоко за сорок, но командовал своими измотанными красноармейцами четко, с нажимом, демонстрируя мне, что всё еще держит людей в руках и имеет над ними непререкаемую власть. Они нестройно подровнялись, звякнув амуницией.
Никакой строевой выправки, конечно, уже не было и в помине — гимнастерки пропитаны потом и грязью, иные со следами крови, лица осунувшиеся, взгляды затравленные. Ну да сейчас и не нужна ни выправка, ни белоснежные подворотнички. Чай, не на параде.
— Товарищ командир, выходим из окружения! — хрипло, но по уставу докладывал он. — Приняли тяжелый бой на дороге, движемся в сторону Гомеля. Потери составили одиннадцать человек. Вот, это все, с кем удалось оторваться от германца. Вышли давеча на знакомый хутор, увидели там мародеров. Я принял решение не вступать с ними в огневой контакт, а замирятся с такими не по совести. Обошли хутор и двинулись по малознакомой дороге. Сам я местный, сержант Лашкевич, леса эти знаю как свои пять пальцев…
— Мы как раз с того же самого хутора, сержант. Но потерявших облик бывших красноармейцев проучили, — жестко оборвал я его доклад. — С этой минуты переходите в мое подчинение. Личный состав голодный?
— Так точно, товарищ командир. Не жрамши со вчерашнего дня. А сил по лесам потратили много, — мрачно кивнул Лашкевич.
— Старшина! — не оборачиваясь, бросил я пограничнику Юзефовичу. — Выдай им из трофейных запасов две банки немецкого фарша или колбасы, что там у тебя поближе лежит.
Затем я скосил глаза за спину. Метрах в тридцати позади, грамотно укрывшись за стволами сосен, замер мой младший лейтенант и остальное изготовившееся к бою подразделение.
— Лейтенант, отбой тревоги! Отправьте назад за телегами бойца, пусть дед подтягивается сюда.
Мы прождали минут десять, хотя по расстоянию с лихвой хватило бы и пяти. Но скрип телег так и не послышался. Зато на тропе показался посланный боец. Он тяжело пыхтел, таща на себе, словно вьючный мул, целую гору нашего тяжелого железа и цинков с патронами. При одном взгляде на него для меня всё стало кристально ясным.
— Почему не остановил деда? — холодно спросил я у запыхавшегося бойца.
— Так как же, товарищ командир? — тот виновато заморгал. — Я, значит, только на минуту до ветра в кусты отошел. А этот старый черт лихо так развернул кобылу, внуку своему свистнул, чтоб тот тоже поворачивал! Да и во весь опор назад погнали! Скинули только оружие наше на обочину, а сами деру дали…
Да уж. Вот тебе и помощь от местного населения. Крестьянская хитрость во всей красе: и деньги взял, и лошадей спас и в неприятности, считай, что и не попал. Спугнул его приказ «к бою»?
Я скрипнул зубами, но злости не было. Стрелять вдогонку в деда действительно не имело никакого смысла. Да и догонять. Разгруженные телеги по знакомой колее бежали вдвое, а то и втрое быстрее, чем мог ускориться по жаре нагруженный красноармеец. Нет в этом никакого прока. Как нету смысла и возвращаться сейчас назад, чтобы карать старика по всей строгости законов военного времени. У нас другая задача.
— Ну, проехали с ним немного с ветерком — и будет. Не всё коту масленица, — процедил я, отсекая пустые сожаления. — Внимание, бойцы! Дальше идем на своих двоих. Переходим на рваный бег, пока дорога, в лесу на шаг. Старшина Юзефович и сержант Лашкевич в головном дозоре впереди, я следом за ним. Колонну замыкает младший лейтенант.
Я обвел тяжелым взглядом понурые лица солдат:
— Никому не отставать. Начнете жалеть себя, распускать сопли — тут в лесу навсегда и останетесь. А кто вздумает паниковать — пристрелю на месте. Всё, уяснили? Хватит лясы точить! Вперед!
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Нехотя, с глухим кряхтением бойцы стали подниматься. По их перекошенным лицам было отлично видно: многие уже раскатали губу и втайне рассчитывали чуть ли не до самой Москвы с комфортом трястись на телеге, спокойно подремывая на соломе. А тут снова пехом, да с напрягом, ускоренно. Красноармейцы с нашей группы выходили из-за кустов, неохотно строились в походную колонну, сливаясь с людьми Лашкевича.
Тяжело. До смерти устали. И отдохнуть не вышло. Но никаких других вариантов, кроме как упрямо, стиснув зубы, идти на восток, к линии фронта, я не видел. И уж точно мы не станем превращаться в тех озверевших мародеров, которых мы совсем недавно голыми в лес погнали. Или не будем отсиживаться в глухих лесах. Уверен, что немало окруженцев выбрали именно такую тактику. Жаль… но не стоит идеализировать время и людей. Они такие… потерялись, но найдутся, придет вера в победу, жажда сражаться.
Так что навьючились мы всем тем арсеналом и скудным добром, что тащили с собой. Тяжесть боеприпасов, лент к единственному нашему пулемету МG-34, и лишних стволов распределили между рядовыми строго поровну. Ну, или почти поровну.
Командирская тройка — я, старшина и младший лейтенант — не несли лишнего груза, кроме личного оружия. Кому-то это могло показаться несправедливым, но на войне своя жесткая логика: мы должны быть налегке, сохраняя мобильность и дыхание. Потому что если мы внезапно нарвемся на немцев, нам первыми и принимать этот бой.
Поначалу мы двигались по грунтовой дороге, но когда она начала опасно забирать в сторону оживлённого Гомельского тракта, а сквозь кроны деревьев до нас ясно донёсся тяжёлый, надсадный рокот немецкой моторизованной колонны, пришлось вновь спешно уходить в спасительную глубь леса.
Темп взяли изматывающий, на пределе человеческих возможностей. Идти форсированным маршем уже по ночному лесу, пусть даже и при на удивление ясном звёздном небе, было мучительно тяжело.
О беге не шло и речи — в такой темени можно запросто выбить глаз сучком или сломать лодыжку в буреломе. Мы шли быстрым, широким шагом, от которого горели икры и сбивалось дыхание. Невидимые ветки нещадно хлестали по лицам, сапоги то и дело скользили по влажным узловатым корням.
График держали армейский: пятьдесят минут марша, затем обязательные десять минут короткого привала. Упасть замертво в мох, унять колотьё в боку, перемотать сбившиеся портянки и сделать пару глотков тепловатой воды из фляжки. И так по кругу, стиснув зубы, теплясь надеждой, что скоро новый привал.
В какой-то момент я сместился и направил местного сержанта Лашкевича в голову колонны, к старшине, и дальше они прокладывали путь во мраке уже вдвоём с Юзефовичем. Я шёл следом и на коротких остановках, прикрывая стекло ладонью, сверял азимут по светящейся фосфорной стрелке трофейного компаса. А вот сержант вёл нас скорее по своему внутреннему крестьянскому чутью и знанию родной местности, безошибочно угадывая направление там, где приборы были бессильны.
И мы шли, шли, шли, глотая горький пот. В районе трёх часов ночи, когда кто-то из бойцов от усталости оступился и с громким треском ввалился в кусты, едва не наступив на заспанного дикого кабана, я понял, что люди окончательно валятся с ног. Пришлось дать отряду приказ на отбой.
Жёсткий лимит — два часа на сон. И ни минутой больше. С первыми серыми лучами холодного августовского рассвета мы должны были вновь подняться и отправиться в путь. Только так у нас оставались реальные шансы скрытно добраться до предместий Гомеля сегодня к вечеру.
На коротких привалах, сжимая в руках горячие от пота шейки прикладов винтовок и, как в моем случае, автомата, мы вполголоса анализировали обстановку.
— Могут на Гомеле и остановить германца, — сделал заключение Юзефович.
Но такое, с сомнением.
— Обязательно остановят, — чуть ли не в полный голос, за что я на него шикнул, сказал пылкий юноша, младший лейтенант.
Я промолчал. Не стоило выражать все то сомнение, даже уверенность, что не остановят немца. Я знал, что Гомель почти сразу был сдан. Хочу ошибаться.
Но уже пониманию, что дай сюда сейчас волевого, не сломленного паникой командарма, подкинь хотя бы пару свежих стрелковых дивизий с боекомплектом да артиллерийский полк РГК со стороны Новозыбкова или Брянска — и 21-я армия могла бы намертво встать в жесткую, пусть даже круговую оборону. Немцы ведь действовали по классическим шаблонам «клещей»: моторизованные ударные группы обходили Гомель с севера, отрезая через Ветку, и с запада, зажимая стальными тисками со стороны Речицы.
Они должны были взять Рослав, Пропойск, выходить с севера. Но южное направление пока свободно, пусть и полно болот и гатей.
По крайней мере, можно было бы спокойно вывести части, эвакуировать население, а уже потом закрепляться на другом берегу Сожа. И пусть бы гитлеровцы умылись кровью, форсируя немаленькую реку.
Но не мне, лейтенанту, с горсткой измотанных окруженцев двигать армии на картах Генштаба. Моя сверхзадача сейчас сузилась до лезвия ножа, на который так и хочется намотать кишки фашиков: вытащить людей из «котла» живыми, прорваться сквозь заслоны и влиться в ряды обороняющихся.
А дальше… Дальше думать, как воевать.
Хотя червь сомнения грыз изнутри: воевать в немецком тылу, диверсионным методом, мне было куда сподручнее.
Почему? Да потому что здесь, за линией фронта, поле деятельности шире, а над душой не стоят некомпетентные штабисты. Нет тех лихих атак, героической смерти. Пока не научились воевать, еще не сорок третий, хотя бы.
Перед глазами до сих пор стояла перекошенная от истерики морда того майора в новенькой, скрипучей хромовой портупее. Того самого, которому я на деле, пусть и не на словах, но отказался подчиниться, едва не схлопотав пулю в затылок за неисполнение приказа. Я не бунтарь. Но класть своих бойцов ради красивой строчки в боевом донесении я не позволю.
Мое послезнание пульсировало холодной констатацией страшного факта: Красная Армия научится воевать грамотно еще очень не скоро. Бить врага его же оружием — маневром, артиллерийским наступлением, танковыми охватами — мы сможем только умывшись чудовищной кровью. Только пройдя сквозь мясорубку Ржева и каменный ад Сталинграда. Только потом мы научимся гнать немца, выравнивая фронты, и в итоге окончательно переломим хребет этой механизированной гадине.
А сейчас, в августе сорок первого, вокруг творился сюрреалистичный, кровавый хаос. Самым страшным в этом хаосе был слом веры. У народа буквально выбили из-под ног фундамент, отобрав веру в непогрешимость решений командования и Партии.
Довоенные бодрые марши о войне на чужой территории малой кровью обернулись катастрофой и сотнями тысяч пленных советских солдат. Для советского человека осознать эту катастрофу было равносильно тому, как если бы ортодоксальному верующему вдруг математически доказали, что Бога нет. Пустота. И эту пустоту каждый сейчас заполнял как мог: кто-то паникой, а кто-то — глухой, животной яростью к врагу.
— Мы сейчас примерно в двадцати трех — двадцати четырех километрах от деревни Хальч, — тихо доложил Лашкевич, когда на рассвете, с серыми, невыспавшимися лицами, но полные мрачной решимости продолжать прорыв, мы — командирская тройка и сержант — собрались на короткое совещание.
— Погоди. Так мы же от Хальча должны были уйти уже очень далеко, — не понял я, нахмурившись.
Перед глазами тут же вспыхнули страшные картины. Хальч — это ведь та самая деревня, в которой нашу колонну настигла немецкая авиация. Та, куда следом зашли немцы и устроили кровавое побоище, откуда мы чудом вырвались с боем.
Но только я спросил, как «память» пришла. Откликнулся тот, чье тело я занял. Понял, что за «Хальчи» такие. Понял и другое, своя деревня вдруг всплыла в образах. Сож недалеко от дома, поле, леса, постоянные стычки «за территорию и девок» с хлопцами из соседней деревне, из Жеробного. Хотя из будущего я знал, что она называлась Чкалово.
— Командир, это другой Хальч. Ветковский, — терпеливо пояснил мне местный сержант, водя грязным ногтем по бумаге. — А вот здесь, чуть в стороне — деревня Старое Село. А дальше за ней пойдет деревня Калинино.
— Знаю, — прервал я урок географии. — Сам же отсюда.
Но полной уверенности не было. Знания «прошлого» всплывали обрывками. Я вплотную прильнул к развернутой на траве карте и лично убедился в его правоте. То ли у людей в этих краях с фантазией было не всё ладно, раз они называли деревни абсолютно одинаковыми именами буквально в шестидесяти километрах друг от друга, то ли это была какая-то местная тенденция и слово это что-то важное значило.
Но сейчас на войне было явно не время для филологии и углубленного изучения белорусской топонимики.
Я еще раз внимательно посмотрел на изгибы линий на карте.
Вынырнул на военный совет и летчик. Он, когда уже изрядно устал, растерял свой юмор, вполне резонно. Говорить в дороге было не только нельзя по причинам безопасности, но если это делать, сбивалось дыхание, а никто не мог отставать, ставя под сомнение сам вопрос выживаемости отряда.
— Калинино — это уже деревня совсем рядом с Гомелем. Она расположена километрах в десяти от другой деревеньки, Прудок, а та, в свою очередь, исторически считается уже почти самим Гомелем. Прудок вплотную соприкасался с военным городком, построенным аккурат вокруг важного стратегического объекта — военного аэродрома. Я взлетал с того аэродрома. Но… нас предупреждали, что после боя уходить дальше, за реку.
— Да, мы выходили к своим. Точнее, туда, где они еще должны были быть, — сказал я.
— Я хорошо знаю эти места. Служил тут неподалеку, — подал голос Юзефович, вглядываясь в изгибы карты из-за моего плеча. — Могу вывести группу скрытно, по железке или руслами мелких речушек. Они нам с воздуха всегда главными ориентирами были.
— Многие отсюда… Я тоже… Расчетное время прибытия? — коротко спросил я.
— Если пойдем в таком же рваном темпе, как шли вечером и ночью, то к полудню, максимум к часу дня должны выйти на место, — уверенно ответил старшина.
Я кивнул, принимая этот расклад.
— Поднимайте личный состав. Доедаем всё то, что у нас осталось из провизии. Подчистую. Больше долгих привалов не будет. А дальше… Либо мы ляжем там костьми, либо всё-таки перейдем линию фронта к своим, и тогда нас поставят на довольствие.
Я на секунду замолчал, взвешивая в голове еще одну мысль, затем добавил:
— И еще. Тщательно осмотрите всё наше оружие и боекомплект. Просто так тащить на себе лишнее мертвое железо — это только зря плодить усталость. Излишки мы прикопаем прямо здесь. Надежно замаскируем. А потом, если выживем, сообщим координаты и ориентиры партизанам, которые в этих лесах обязательно появятся. Нам нужно трезво рассчитывать только на то оружие, которым мы сможем реально воевать при прорыве, а не на то, что просто гнет бойцам горбы и оттягивает плечи.
Мой приказ вызвал ожидаемое недоумение. В воспаленных глазах командиров читался немой вопрос: как это так — своими руками бросить в лесу исправное боевое оружие?
— Свое оставляйте при себе до последнего патрона, — жестко пресек я их сомнения. — Я сейчас говорю исключительно про трофейное. Включите голову: зачем нам тянуть на себе четыре тяжелых немецких автомата, если на них у нас осталось всего семь полных магазинов и еще жалкая горсть патронов россыпью в карманах? То же самое по немецким винтовкам — толку от них без патронов ноль. Нужно подходить к делу с холодным расчетом. Оставляем только то, что критически пригодится в скоротечном бою. А остальное пусть в схроне дожидается своего часа, когда его откопают и пустят в дело народные мстители.
— Вы так уверенно об этом говорите, товарищ лейтенант… — недоверчиво, с легким подозрением покосился на меня младший лейтенант Серёгин. — Будто точно знаете, что здесь, в нашем глубоком тылу, скоро начнут действовать какие-то подпольные отряды.
Для кадрового командира РККА мысль об оставлении родных территорий и долгой партизанщине все еще казалась дикой, почти крамольной. Даже через почти два месяца боев, никак не менялось понимание происходящего.
— Я в этом более чем уверен, товарищ младший лейтенант. Немцы на нашей земле спокойно спать не будут, — отрезал я, давая понять, что дискуссия окончена. — И давай, Серёгин, хватит рассуждать. Занимайся делом, исполняй приказ.
Я тяжело поднялся с влажного утреннего пригорка, отряхнул с галифе налипшую хвою и стал поправлять ремни снаряжения. Впереди нас ждал последний, самый страшный рывок.
Августовская жара уже ранним утром, когда низины были затянуты предрассветной дымкой, уже плавила сосновую смолу, наполняя летний воздух густым, местами удушливым запахом. Но теперь, к обеду, становилось почти невыносимо от жары. Вот только непогоде не сломать наши характеры и не сделать невыполнимыми задачи.
В разведке мы ползали уже пятый час.
Свою группу я разбил на три части: головной дозор из трех бойцов под командованием опытного старшины Юзефовича ушел правее, прощупывая подлесок и выход к полю, усеянному рожью. Мы втроем, с сержантом Лашкевичем и одним красноармейцем, держались левее. Ядро отряда, как и летуна, оставили позади, в глубокой балке. Там, за глухой стеной колючего боярышника и непролазных зарослей ивы, под сенью корабельных сосен, бойцы обустраивали скрытую лежку. Ни с земли, ни с воздуха нас было не достать.
И мне нечего грешить на погоду. Ведь само Полесье сейчас играло за нас. Недавний шквалистый ураган наломал здесь дров в прямом смысле: лес наполнился свежими выворотами с обнаженными корневищами, похожими на щупальца уродливых, как сама эта война, существ. Сосны и ясени лежали вповалку. Поскольку листва и хвоя на рухнувших гигантах еще не успели пожухнуть и осыпаться, мы получили идеальную, непроницаемую маскировочную природную сетку. Скользя почти бесшумными тенями за этими баррикадами, мы выползли на самую опушку.
В окуляры бинокля Б-6 я жадно выхватывал детали движения на грейдере. По накатанному суглинку пылила колонна вермахта. Лязгали траками полугусеничные тягачи Sd.Kfz. 11, волоча за собой на прицепах легкие 105-мм гаубицы leFH 18. На броне, расстегнув воротники мышино-серых кителей из-за удушливой жары, сидели расслабленные пехотинцы.
Два жидких боковых дозора стояли у обочины, развернув пулеметы MG-34 на сошках в сторону нашей «зеленки». Но смотрели фрицы скорее сквозь лес, чем в него. Расхлябанные. Уверенные в своей неуязвимости. Они не ждали удара. Да и время обеда же…
Это удивительно, но немцы со своим порядком воевали по расписанию. Если завтрак, то никаких атак нет, прием пищи священен. И почему их на этом не ловят?
Иллюзий больше не оставалось: сплошной линии фронта, в классическом понимании, здесь не существовало. Немецкая линия рассыпалась на изолированные очаги — взводные и ротные опорные пункты. Локтевая связь между ними была безнадежно утрачена, фланги висели в пустоте. В лучшем случае фашисты поддерживали визуальный контакт через оптику. Но это было иллюзорным, можно ли вклиниться между такими опорниками? Скорее, нет, чем да.
Я перекатился на спину. Влажная от пота гимнастерка противно прилипла к лопаткам. Густые, резные листья уже начинающего желтеть папоротника сомкнулись надо мной, укрыв надежным зеленым одеялом и отрезав от мира.
Щелкнула кнопка командирского планшета. Я вытянул потертую, испещренную пометками километровую карту, достал огрызок химического карандаша. Послюнявил грифель.
На шершавой бумаге, прямо сквозь синие артерии рек и красные кружки немецких дозоров, я начал вычерчивать жесткую, ломаную линию вероятного нашего прорыва.
Примерно шестьсот метров. Я несколько раз смерил взглядом лощину через оптику бинокля. Ровно шестьсот метров открытого, простреливаемого пространства отделяли один немецкий опорный пункт от другого.
Мозг лихорадочно просчитывал баллистику и тайминги. Если рвануть ровно посередине этой бреши, мы оказываемся на дистанции в триста метров от каждого из флангов. Рискованно? Безумно. Окажемся под перекрестным.
Но с другой стороны… Немецкие «шмайссеры», эти тарахтелки МР-40 под пистолетный патрон «Парабеллум» девять миллиметров, на трех сотнях метров уже никуда не годятся. Пуля на таком излете разве что синяк оставит. Винтовки «Маузер 98к» бьют точно, но попасть из болтовой винтовки в бегущую мишень, идущую под углом девяносто градусов к линии прицеливания — та еще задача, тут упреждение брать надо ого-го.
Единственная реальная угроза — единые пулеметы MG-34. Но их расчетам еще нужно успеть нас заметить, сорвать пулеметы с сошек, развернуть сектора обстрела, приноровиться к боковой цели. А нам-то нужно выдержать всего три-четыре минуты спринтерского бега. В с полной выкладкой, с тяжелыми «мосинками» и вещмешками по пересеченке это адски тяжело, но… шансы есть.
Нет… нет шансов. Перекрестный огонь немцы успеют открыть.
Впрочем, посмотрим, что скажет старшина Юзефович. Пограничник из войск НКВД — мужик тертый, грамотный, да и местность знает, как свои пять пальцев. В таких делах его чутье стоит больше любых академических расчетов.
Я опустил бинокль, поднял руку вверх и дважды крутнул указательным пальцем, задавая направление отхода. Поняли ли мой жест два красноармейца из боевого охранения, лежавшие чуть сзади в папоротниках — не знаю. Но, по крайней мере, когда я по-пластунски, вжимаясь грудью в прелую хвою, начал сползать в балку к основному ядру отряда, они беззвучными тенями скользнули следом.
Пора принимать может быть и самое важное на данный момент, в новой жизни, решение.

Глава 12

Деревня Покалюбичи
18 августа 1941 года

Мы скатились на дно оврага, под защиту переплетенных корней.
— Что ты срисовал, старшина? Показывай! — хрипло спросил я Юзефовича, стряхивая с локтей землю.
— Дистанция шестьсот-семьсот метров между позициями. Окопались германцы по-ротно. Сектора перекрыты. Восьмидесятиодномиллиметровые минометы, «гранваферы», но их не много, больше пятидесятых. Первые немного оттянуты к тылу, в ложбине стоят. Вторые прямо у окопов, на передовой. И они… — пограничник нахмурил густые брови, собираясь продолжить.
И тут воздух разорвало.
Юзефович оборвал доклад. Там, за лесом, внезапно вспыхнул высокоинтенсивный, жестокий бой. Сначала воздух распорола захлебывающаяся, скорострельная очередь MG-34 — звук рвущейся парусины, который ни с чем не спутаешь. Тут же в ответ часто-часто захлопали выстрелы наших СВТ, глухо забухали разрывы, звуки падающих комья. А затем до нас донесся характерный, сухой хлопок вышибного заряда — выход мины из трубы. И еще один. Немцы накрывали наши позиции.
Весь комсостав моего крохотного отряда, да и простые бойцы — замерли. В низине повисла звенящая тишина, пробиваемая только далеким грохотом бойни.
Я молча скользил взглядом по лицам. Реакция на то, что прямо сейчас, в километре отсюда, наши товарищи харкают кровью, отбивая штурм — это лакмусовая бумажка. Она позволяла мне без лишних слов понять, чем дышит отряд.
Одни побелели, до хруста в костяшках сжимая ложа винтовок. Другие в бессильной ярости прикусывали губы до крови, рвясь туда, на подмогу, безмолвно взывая ко мне. Были и те, кто рефлекторно вжимал голову в плечи при каждом близком разрыве, не скрывая паники. Но животный страх, если он не перерастает в паническое бегство — нормальная реакция для необстрелянного новобранца.
А вот двое бойцов, сидевших на поваленном стволе чуть поодаль… Они меня напрягли. Они явно не испугались. Наоборот, переглянулись, и в их глазах блеснул лихорадочный, расчетливый огонек. Они приняли какое-то решение под шумок этого боя. И спинной мозг сигнализировал: это решение мне категорически не понравится.
— Старшина, — я чуть подался вперед и одним лишь движением глаз указал на эту парочку. — Глаз с них не спускай.
— Да уже, командир, — едва слышно, сквозь зубы процедил пограничник. Его правая рука незаметно легла на кобуру. — Может, проще их… по-тихому в расход пустить? Дурное затеяли. Есть подозрение, что они уже пробовали лыжи навострить к немцам. Я на последнем привале их пас.
Звуки боя вдали постепенно стихали, переходя в редкую, ленивую перестрелку. Накал эмоций, вызванный боем, понемногу спадал. Пора было брать отряд в руки.
— Продолжаем. По тем бойцам, так при прорыве смотри за ними, если что, то стреляй, — сказал я тихо, но после чуть повысил голос, чтобы слышал каждый боец в балке. — Вижу два варианта. Вариант первый: отходим в глубокий немецкий тыл. Оттягиваемся километров на десять, устраиваем засаду на грейдере. Берем немецкий грузовик, переодеваемся в их форму и нагло прем на прорыв к своим прямо по дороге.
Я выдержал паузу, наблюдая за реакцией. Звучало, как сказка. Вот только я знал, что это возможно. С подготовленной группой, и не такое можно. С подготовленной…
— Вариант второй: прямо сейчас, под прикрытием отголосков боя, сломя голову рвем через ту самую брешь в шестьсот метров между немецкими опорниками. Шансы проскочить «на дурака» есть. Но высока вероятность попасть под кинжальный перекрестный огонь. Достаточно одному расчету MG-34 вовремя развернуть ствол в нашу сторону — и они выкосят всю группу под ноль в чистом поле.
Я замолчал, задумчиво вертя в руках сорванную травинку. Проговаривать эти варианты вслух оказалось важно в первую очередь для меня самого. Когда крутишь мысли в голове, часто упускаешь общую картину.
И сейчас, озвучив их, я понял: меня не устраивал ни первый, ни второй вариант. Мало того, что оба были сродни русской рулетке, так я еще и не был уверен в монолитности своих людей — те двое дезертиров тому подтверждение. Но главное, оба плана строились на фатальном тактическом допущении: мы рассчитывали на то, что немцы совершат ошибку. Что не досмотрят машину. Что пулеметчик зазевается. Слишком много допущений. Так нельзя.
Строить план прорыва, рассчитывая на глупость врага — верный путь в братскую могилу.
— Так что, товарищи, расклад такой. Единственный рабочий шанс — это ударить им в спину на пике боя. Тогда уже от нас все зависит. От напора, меткости, если никто не струсит и поддержит огнем. И сделать это, когда начнется новая атака и фрицы увязнут в перестрелке. Врываемся на их позиции. Зачищаем траншею, глушим расчеты, забрасываем гранатами минометы, лучше немецкими, у нас-то две только, и под шумок, не задерживаясь, рвем к своим.
— Свои же из «максимов» и покрошат, — мрачно подал голос наш приблудный летчик, решив сыграть в адвоката дьявола. — Разницы от того Максим меня убьет, или Ганс с Фрицем, нет.
Шутник, мля…
Он лежал чуть боком, поправляя сбившуюся на затылок летную шлемофонную гарнитуру. Его щеголеватая, некогда темно-коричневая кожаная шевретка была наглухо измазана в суглинке, тяжелая кобура с ТТ съехала на живот, а из-под расстегнутого ворота гимнастерки виднелся кусок белого парашютного шелка — летчики часто наматывали его на шею, чтобы жесткий воротник не натирал кожу во время воздушных боев.
Я многозначительно посмотрел на Юзефовича. Никто в нашем потрепанном отряде, кроме меня, не знал, что именно старшина прячет на груди, под засаленной суконной гимнастеркой. Боевое Знамя 223-го стрелкового полка. Спасенная Юзефовичем святыня станет нашим пропуском. Вряд ли гомельские ополченцы откроют огонь на поражение по бегущим в советской форме бойцам, над которыми в пороховом дыму полощется алый шелк полкового знамени.
— Отставить разговоры, — жестко оборвал я, когда начались споры. — Смещаемся ближе к грейдеру, на исходную. Занять позиции и следить за обстановкой. Придется лежать час, два, или ждать до самой ночи — будем лежать. Антабки на винтовках обмотать тряпицами, котелки приторочить намертво, чтоб ни один металл не брякнул! Сидим тише мыши под веником. Глаз с меня не спускать. Как только подам знак — встаем и бьем. Идем бесшумно, но как только немцы нас заметили, стреляем из всех стволов. Надо, так и в штыки.
Я отдал приказ, а мозг продолжал лихорадочно искать изъяны в собственном плане. Самоубийственно? Пожалуй. Но в этом тактическом тупике это был самый рабочий вариант. Иных я просто не видел.
Мы бесшумно сползли на самую опушку, укрывшись за кромкой густого кустарника.
Перестрелка вдали окончательно захлебнулась. Немцы на опорнике перед нами чувствовали себя хозяевами жизни. Разоблачившись от удушливой жары — многие поснимали свои рогатые каски М35 и суконные кители, оставшись в серых рубахах с закатанными рукавами и характерных Y-образных кожаных портупеях, — они вальяжно бродили по позициям.
Мой указательный палец мучительно чесался, сам ложась на ребристый спуск МП-40. Хотелось вскинуть тяжелый ствол и высадить весь магазин из тридцати двух патронов в эту гогочущую толпу наглотавшихся пыли фрицев.
Я стискивал челюсти, заставляя себя убрать палец за предохранительную скобу. Соседи справа и слева так же тяжело дышали, до боли в костяшках сжимая винтовки. Но останавливало меня даже не понимание того, что автомат в моих руках так себе машинка. И скорострельность страдает, и боезапас малый, да и прицельная дальность очень мала. Просто на войне часто выигрывает тот, кто умеет ждать, но не упустить возможность.
Тишина рядом с нами давила. Хотя у врага было шумно. Пехота вермахта практически гуляла по полю. Солдаты деловито таскали рифленые зеленые цинки с патронами и характерные плетеные укупорки с минами, готовясь к новому этапу штурма. Если бы они сидели на дне траншей, прильнув к оптике прицелов и пялясь в сторону советских позиций, мы бы уже рванули. Но сейчас они маячили на брустверах, перекуривали, поворачивались, чтобы вернуться к машине с минами, чтобы взять новую ношу. И наше появление в поле засекли бы в первые же секунды.
Говорят, что ждать и догонять — хуже всего. Но лежать в высокой, колючей траве в сотне метров от врага, слушать обрывки чужой гортанной речи, чувствовать, как пот ест глаза, и ожидать малопредсказуемого начала боя — это была пытка, выматывающая душу сильнее любого марш-броска.
— Командир… посмотри-ка на три часа, — едва слышно, одними губами выдохнул летун, бесшумно подтягиваясь ко мне по-пластунски. Его глаза из-под сдвинутых на лоб квадратных летных очков-консервов лихорадочно блестели.
Я осторожно выглянул из-за узловатого корня сосны. Сначала всмотрелся невооруженным глазом, чтобы стеклянные линзы моего полевого Б-6 не дали предательский солнечный блик. Оценил обстановку. Затем прикрыл объективы бинокля ладонями, оставляя лишь узкую щель для обзора, и прильнул к окулярам.
То, что я там увидел, заставило сердце ударить в ребра с утроенной силой. Ситуация резко менялась.
Я тут же вскинул руку со сжатым кулаком. Жест, понятный без слов: всем приготовиться к бою.
— Ждем! — прошептал я. — Но подобраться, проверить конечности, чтобы не затекли, при необходимости не вставая размяться.
Я осторожно раздвинул ветки и вновь всмотрелся в бинокль. До немцев было метров семьдесят. Фрицы чувствовали себя вольготно: их тыл им казался несгибаемым, слишком уж самоуверенно они до того перли к городу, быстро, быстрее, чем, так получилось, как немцы дошли до пригородов Гомеля.
Даже тут, всего-то в двух километров от наших позиций они, как у себя под Берлином, беспечны. Да, небольшой бугор давал кое-какое прикрытие. Но что ли нет у нас даже минометов, чтобы закинуть сюда?
Но эти мысли пронеслись в голове быстро, точно быстрее, чем двигался по накатанной грунтовке, рыча мотором, тяжелый «Опель-Блитц», груженный, скорее всего, боеприпасами. Он остановился не выезжая к месту разгрузки. Водилы и сопровождение из двух солдат в кузове решили перекурить, прежде чем появиться на глаза командованию и начать таскать мины, скорее всего, их, на передовую.
Два водителя-немца, расстегнув мундиры от жары, беззаботно курили на подножке. Солдаты, разомлевшие от солнца, пили воду и лили ее себе на головы.
И тут тени, которые и заметил глазастый старшина-пограничник, ожили.
Пять бойцов в выцветших гимнастерках с видом голодных волков вынырнули изо рва у дороги. Это не окруженцы, нет усталости, да и у двоих были камуфлированные накидки. Явно же разведка, или диверсанты из Гомеля. Они каким-то чудом прошли сквозь немецкое кольцо в тыл и теперь возвращающиеся обратно [описывается реальный случай обороны Гомеля].
Взмах короткого клинка — и первый немец, булькая кровью, осел на пыльную траву. Второй успел лишь дернуться, как тяжелый кулак разведчика впечатал его голову в кабину, а нож сделал завершающий укол. Солдаты не сразу вовсе сообразили, что происходит.
Один советский воин подпрыгнул, лихо выйдя на две руки на борту машины. Он нырнул в кузов. Как он извернулся, я не видел, но скоро у одного немецкого солдата уже пульсировала кровь из горла. Другие бойцы так же были в кузове. И они прикладами добивали оставшегося немца.
Тела водил, солдат тут же скинули. Диверсанты прыгнули в машину: один за руль, еще один на пассажирское сиденье и выставил в окно автомат. Знакомый мне ППД. Остальные сили в кузов, аккурат на ящики с минами. Ощетинились так же автоматами.
Мотор резко взревел. «Опель» рванул с места, но не в сторону немецкого тыла, а прямо на позиции оцепления, напрямик к Гомелю!
Скоро, выехав из-за угла, ошарашив немцев, машина с хрустом снесла шлагбаум тылового дозора и, подскакивая на кочках, понеслась к передовой линии немецких окопов.
Немцы проснулись. Оглушительно заорали унтер-офицеры. Но не стреляли. Наверняка подумали о том, что свои чудят. Да и машина, почти доверху груженная ящиками с оружием… А вокруг столько немчуры…
Но скоро, когда машина натужно шла по полю, когда и полному идиоту стало понятно, да и сами диверсанты поливали пулями вокруг не целясь…
Сначала сухо и отрывисто защёлкали маузеровские винтовки, а секундой позже по ушам ударил характерный, рвущий плотную ткань звук — длинными, захлёбывающимися очередями ударили немецкие MG-34. Бледные, почти невидимые в ярком свете дня нити трассеров жадным роем потянулись к несущемуся грузовику. Зачем трассерами заряжали? Ночной бой планировали?
Деревянные борта трофейного «Опеля», чуть ли не летящего от немцев, вмиг превратились в решето. Пули с визгом прошивали доски навылет, выбивая внутрь кузова тучи острых, как бритвы, жёлтых щепок. Бойцы вжались в грязный дощатый пол, втискиваясь между тяжелыми укупорками. Высунуться под такой шквал было самоубийством. Отчаянные герои-мужики просто вскидывали над бортами стволы трофейных автоматов и наших, ППД, паля вслепую, не целясь, лишь бы огрызнуться, лишь бы заставить фрицев хоть на секунду пригнуть головы.
Из-под бешено вращающихся скатов летели шматы сухой земли. Мотор надрывно ревел на максимальных оборотах, но изрешеченный «Опель» упрямо рвался сквозь зону обстрела, к спасительным траншеям гомельского ополчения.
Наверняка по спинам лежащих на полу бойцов струился липкий, ледяной пот. Должны понимать, что кузов был забит ящиками с минометными минами. Ведь если влетит хоть один горящий трассер в щель рассохшегося ящика, зацепит взрыватель — и от грузовика вместе с ними останется только черная дымящаяся воронка посреди поля.
Машина огрызалась, как могла, но сбивала порыв немцев, заставляя самим фактом ответного огня пригибаться, осторожничать.
Я смотрел на эту картину всего с десяток секунд, и в голове вдруг вспыхнула отчетливая, холодная мысль. Вся немецкая рота, находившаяся в траншее перед нами, сейчас развернулась к нам спиной. Они были в бешенстве и, забыв о какой-либо осторожности, поливали вслед грузовику пулями. Их внимание было приковано к одной цели.
И это был наш единственный шанс. Больше такого не будет.
— Серегин! — хрипло выдохнул я, поворачиваясь к своему младлею. Взгляд у Серегина был бешенным, он боролся со страхом, но понимающим, какой приказ последует.
— Вижу, товарищ лейтенант. Враг все внимание сместил на грузовик, — приятно удивил своей наблюдательностью младлей.
— Спины открыли, гады, — оскалился Юзефович, доставая из ножен трофейный нож. — Нужно бить, командир. Иного такого шанса не будет. Еще и сразу покажем себя, чтобы там не было сомнений и приняли, как подобает, без лишних допросов.
Правильные вещи пограничник-старшина выдавал скороговоркой.
— В штыковую. Без лишних звуков. Пленных не брать! Пока не обнаружены, ни звука, потом бьем со всего. На бегу распределяем цели. Мой выстрел первый — скомандовал я и, проверяя магазин автомата.
Два десятка моих измотанных, злых до чертиков бойцов бесшумными тенями метнулись через нейтральную полосу. Эти метров двести мы преодолели так, словно под ногами не было земли. Норматив по бегу сдан. Но…
Двое бойцов, из тех, что были со мной, выкинули оружие, подняли руки и заорали:
— Аларм, комраден! — на ломанном немецком от одного из предателей полетели предупреждения врагу.
— Сука! — выкрикнул старшина Юзефович, без промаху, стреляя в двух тварей по недоразумению, а может и по недосмотру, оказавшихся в форме красноармейцев.
Но мы были обнаружены.

Глава 13

Деревня Покалюбичи. Пригород Гомеля
18 августа 1941 года

Скоро некоторые немецкие морды смотрели на нас. Вот только вокруг стояла стрекотня, крики, в которых утопал голос того немца, который все же посмотрел на спину, принял эстафету крика от убитых предателей. Не сразу его поняли и услышали, да и не все. Мы были уже у траншеи.
Мы подбежали к траншеи.
— Тра-та-та! — затрещал мой автомат.
Я поливал из автомата, не жалея патронов. Бил в спину немцам. И не я один. Их тут было с полроты, может и больше. Но внезапность, а еще…
— Ба-бах! — граната, лимонка, влетела в скопление опешивших фашиков, так «удачно» столпившихся на окраине траншеи.
Они уже разворачивались, чтобы отвечать нам. Но были частью оглушены, иных посекло осколками.
Я закинул автомат на спину, достал пистолет. В другую руку нож.
— В траншею! — выкрикнул я, когда понял, что у врага уже были те, кто опомнился и открыл огонь по стоящим в полный рост моим бойцам. Двое моих бойцов рухнули на землю без шансов выжить. А вот в самом окопе силы были уже не столь очевидно на стороне врага.
Заметил, как Юзефович, вот же отчаянный погранец, прыгнул прямо на голову замешкавшемуся немецкому пулеметчику, тут же начиная наносить тому один за одним ножевые. Если бы… нас покрошили бы в капусту. Магарыч нужно будет старшине поставить.
— Бах! — выстрелил я в немца, который уже направил свой карабин на Юзефовича.
Квиты. Он спас отряд, я его. Но идея с магарычем все равно была актуальной.
В тесном окопе началась страшная, молчаливая мясорубка. Я всадил две пули в спину обер-ефрейтору, который развернулся ко мне с автоматом, перешагнул через него и ударил рукоятью пистолета в лицо следующему гаду.
Слева крякнул Юзефович, насаживая на своей штык долговязого фрица. Вот же боевой селезень! Бойцы орудовали ножами, прикладами, давили голыми руками. Немцы, зажатые в узком пространстве и не ожидавшие удара с тыла, начали паниковать. Бой был короткий, хотя казалось, что расстянулся в вечности. Через две минуты траншея была устлана телами в фельдграу. И… еще двое моих бойцов. Трое раненых.
— Товарищ лейтенант! Минометы! — крикнул боец Сидоренко, указывая на расширение окопа. Там располагались три новеньких 81-мм миномета, вокруг которых стояли аккуратные укупорки с минами.
Врагу их оставлять было нельзя, а забрать с собой — невозможно. По нам и так сейчас будут работать из соседних траншей. Пусть мы и далеко, но при плотности огня из пулеметов и карабинов… Быстрее.
— Гранаты! — крикнул я. — Немецкие колотушки давай!
Юзефович мигом подскочил к ящику, выхватил длинные немецкие гранаты с деревянными ручками. Отвинтил колпачки, дернул фарфоровые шарики воспламенителей. Один, два, три. Он бросил шипящие гранаты прямо в жерла минометных труб. Мы едва успели отскочить за изгиб траншеи, как раздался оглушительный грохот. Стволы минометов лопнули, раскрыв сталь, как лепестки цветов. Орудия были уничтожены.
— Пора! Уходим! — строго бросил я.
Со стороны соседних немецких позиций уже бежали солдаты, привлеченные взрывами. Грузовик диверсантов, оставляя за собой шлейф дыма, к этому времени уже с разгону влетел за баррикады гомельского ополчения. В нашу сторону начали поворачиваться пулеметы.
И тут старшина Юзефович сделал то, что всех нас заставило забыть о страхе.
Он расстегнул гимнастерку, из-за пазухи выхватил кусок красного полотнища. Это был спасенное им полковое знамя, который он нес через все окружение. Быстро намотав край на ствол своей винтовки с примкнутым штыком, старшина взлетел на бруствер траншеи.
Красный шелк с золотой звездой, с надписями, полковое знамя, которое не могут не узнать свои, те, кто сейчас взирал на все происходящее и не знал, что делать. Это священное полотнище начало развиваться на ветру сквозь пороховой дым и пыль бойни.
— За мной, славяне! К своим! — закричал я голосом, перекрывающим грохот боя, и поднял флаг высоко над головой.
— Ура-а-а-а! — этот крик сам собой вырвался из наших пересохших глоток.
Мы выскочили из немецкой траншеи и рванули вперед, по выжженному полю, навстречу своим. С гомельских позиций нас увидели. И по всей видимости, правильно расценили обстановку. Красный флаг в затянутом дымом полумраке стал своего рода маяком. Ополченцы ударили из всех стволов в стороны от нас, прижимая немцев к земле, не позволяя им вести прицельный огонь.
Свистели пули, вздымались фонтанчики земли, но мы бежали, задыхаясь, спотыкаясь, глядя только на этот алый кусок ткани, который нес впереди немолодой, седой старшина. До своих оставались считанные метры.
— Сюда заходи! — надрывно, до хрипоты срывая голос, орал кто-то из-за укрытия. — В стороны! Мешаете стрелять!
— Пошли в стороны! За бревна! — заорал я, дублируя приказ и махая рукой, заставляя бойцов рассыпаться веером.
Один боец замялся, стал метаться: не получалось у него выбрать, в какую именно сторону бежать. Я взял его, как нашкодившего котенка и силой пихнул.
— Твою мать! За завалы всем!
Прямо по курсу нашего бега, за мешками с песком, тускло блестел ребристый кожух станкового «Максима». Мы, сами того не желая, перекрыли пулеметчикам сектор обстрела, закрыв спинами прущих следом немцев.
Пули с омерзительным сухим щелканьем рвали воздух над головами. Краем глаза я уловил резкое, неестественное движение: бегущий слева младший лейтенант вдруг споткнулся, словно налетел грудью на невидимую стену. Пуля, а может, шальной осколок, с хрустом ударила ему в плечо. Парня крутнуло вокруг своей оси, швырнуло на вытоптанную траву. Он покатился по инерции и замер у самого бруствера. Нет, не нормального окопа, а проклятой индивидуальной ячейки.
Если бы здесь была вырыта полноценная, в полный профиль траншея, мы бы уже рухнули в нее, вжались в дно, укрывшись под спасительной защитой сырой земли. Но вместо сплошной линии обороны здесь зияли эти разрозненные одиночные ячейки — смерть пехоты. Мы пробежали мимо нескольких таких ям, спотыкаясь о комья выброшенной глины, пока наконец не завалились за хлипкое нагромождение из толстых бревен и мешков с песком.
— Сюда, товарищ лейтенант! — хрипло выкрикнул мне пожилой мужик. На нем был гражданский пиджак, кепка, но руки привычно и крепко сжимали потертую трехлинейку. Гомельское ополчение.
Я не сел — у меня просто подкосились тяжелые, налитые свинцом ноги. Я тяжело рухнул на одно из бревен, служившее здесь чем-то вроде лавки, судорожно глотая воздух пересохшим горлом. Грудь ходила ходуном. Стер с глаз едкий пот пополам с пороховой гарью и стал лихорадочно считать своих.
Одиннадцать. Всего одиннадцать почерневших, измотанных парней смогли прорваться за баррикаду. Я до боли стиснул зубы, надеясь, что остальные просто отстали, залегли или легко ранены, и сейчас, под прикрытием «Максима», их смогут вытянуть в это — на мой взгляд, совершенно ненадежное — укрытие.
За этими палками и наспех сколоченными щитами были вырыты узкие щели. Туда наверняка и ныряли бойцы, когда начинался плотный минометный обстрел. Но какого черта здесь нет нормальных траншей, перекрытых блиндажей, оборудованных ДЗОТов? Где лисьи норы? Где порядок? Мечутся солдаты, нет, скорее гражданские, которым выдали винтовки, и то, судя по всему, оружия не хватало.
Хотелось орать. Хотелось взять за грудки штабных и вдалбливать им в головы очевидное: немцы, едва выйдя к Гомелю, уже успели зарыться в землю по самые уши! А мы? Почему не готовы нормальные рубежи на подступах⁈ Я был зол, адреналин еще не отпустил, кипел в крови, требуя выхода.
Я мог наговорить много лишнего и подсудного. И хотя я прекрасно знал, что такое война, знал, как легко здесь теряют людей, привыкнуть к смертям своих бойцов было невозможно. Что-то ломалось внутри каждый раз, и эта тупая боль никак не притуплялась.
Вдруг сквозь треск выстрелов со стороны тыла донеслось громогласное, раскатистое «Ур-р-ра-а!». Я вскинул голову, на секунду решив, что защитники Гомеля прямо сейчас поднялись в контратаку. Но, обернувшись, увидел сюрреалистичную картину. Радость во время горя, жизнь в царстве смерти.
Чуть поодаль, на небольшой поляне за уцелевшими деревенскими хатами, толпа красноармейцев качала на руках тех самых отчаянных парней, которые ночью вырезали немецкое боевое охранение и угнали набитый минами трофейный «Опель». Их подкидывали в серое небо, ловили, хлопали по спинам. Геройские парни. Безумно отчаянные. Короткая вспышка чистой радости посреди кровавой мясорубки.
— Товарищ командир…
Ко мне подошел наш спасенный летчик. Тот самый Лёха. Гимнастерка рваная, лицо в грязи, но он улыбался. Глядя на него, казалось, что если этот парень встретит саму Смерть с косой, он просто рассмеется ей в пустые глазницы. Казалось, ему сам черт не брат. Но я видел, чего стоит эта улыбка. Если присмотреться, в уголках глаз таилась запредельная, мертвая усталость. Он прятал пережитый страх и боль потери своих товарищей за этой показной бравадой и юмором.
— Всё, Лёха. С этой минуты я тебе больше не командир, — хрипло сказал я, поднимаясь с бревна, и крепко, по-мужски пожал его мозолистую руку. — Давай, лейтенант, возвращайся в свой полк. И спусти мне с небес десяток-другой желтоносых «мессеров».
Пилот сжал мою ладонь так, что хрустнули костяшки. Улыбка сошла с его губ, взгляд стал жестким, колючим.
— Не сомневайся, друг, — тихо, но с такой ледяной яростью ответил он, что у меня мурашки пробежали по спине. — Не для того я выжил и прорвался к своим, чтобы в тылу отсиживаться. У меня к этим сукам свои, неоплаченные счеты. Но если машины не будет, а бой начнется, то я…
— Каждый должен заниматься тем, что умеет лучше всего. Я воевать на земле, может и диверсии… ты бей сук в воздухе. И чтобы я, когда прочитаю через месяц-другой газету, то буду хвастать, что ты мой знакомый.
— Ты… я… в бою скажу, командир. Держитесь здесь. А мы там…
Сказав это, летчик развернулся и тяжело зашагал туда, где толпа ополченцев продолжала чествовать героев ночной вылазки. В кузове угнанного ими грузовика, судя по радостным крикам, оказался не только смертоносный груз, но и богатый хабар — видимо, немецкая провизия или медикаменты.
Я должен был пойти за ним. Должен был доложить по всей форме. Но тело вдруг отказалось подчиняться. Ноги стали чужими, ватными. Я понимал: если сейчас попытаюсь сделать хоть шаг, то в лучшем случае меня понесет в сторону, как пьяного, а в худшем — я просто рухну лицом в истоптанную глину.
Напряжение многодневного бега, постоянного ожидания смерти, животного страха — всё это навалилось разом. Адреналин, до этого момента державший нас на ногах, стремительно выгорал в крови, оставляя после себя лишь звенящую пустоту и свинцовую тяжесть.
Мои бойцы и вовсе повалились на сырую траву у бруствера, за мешками с песком, тяжело, со свистом втягивая воздух. Кто-то из молодых солдат, отвернувшись, тихо и надрывно рыдал, пытаясь взять себя в руки, но безжалостный физиологический отходняк не оставлял людям ни единого шанса на самоконтроль.
А потом… Его я заметил метрах в пятидесяти. Высокая, сутулая фигура в командирской форме с портупеей. Без знаком различия, не видно петлиц, нашивок, тем более, не существующих пока погон. Но точно — это командир. Глаза слезились от едкого пота, картинка плыла, лица было не разобрать, но я нутром почуял: идет по мою душу.
— Кто такие? — резко, без приветствия бросил он, подойдя вплотную. В голосе — лязгающий металл и нескрываемое подозрение.
— Порученец генерал-лейтенанта Петровского. Иван Шилович, — хрипло выдавил я. Собрал в кулак жалкие остатки воли, уперся руками в колени и заставил себя подняться. Стоял, покачиваясь, но смотрел прямо.
Командир смерил меня тяжелым, просвечивающим насквозь взглядом.
— Двое суток назад генерал-лейтенант Петровский был убит немецкой диверсионной группой. У нас есть четкие сведения, — жестко отчеканил он. — А ну-ка, покажи сапоги.
За спиной командира беззвучно выросли трое бойцов. Щелкнули затворы, и стволы трехлинеек недвусмысленно уставились мне в грудь. Шпиономания августа сорок первого в самом соку. Как же я в этот миг благодарил небеса, что там, в лесу, не поддался соблазну и не переобулся в добротные сапоги, снятые с убитого фрица! Расстреляли бы прямо здесь, у бревна.
Сперва я лихорадочно вспоминал, не поменял ли обувь. Хотел же у немца стащить сапоги. До того усталость накрывала, что такой простой вопрос оказался сложным. Я молча поднял ногу, демонстрируя грязную подошву. Гладкая, подбитая обычными советскими круглыми гвоздями. У немецких маршевых сапог гвозди были граненые, квадратные, да еще и с подковами на каблуках.
— Давай, командир, смотри и документы, — устало сказал я, доставая из нагрудного кармана пропитанную потом книжку.
Каким чудом я ее подхватил в том доме, где меня допрашивал сотрудник, как уже после я понял, что военной прокуратуры? Вспомнил про документы только в лесу. Вот они — инстинкты, разум тела, который порой быстрее и сообразительнее, чем сознание.
— И если не знали, товарищ, то немецкие фальшивки легко отличить. Фрицы лепят скобы из нержавейки, они блестят. А наши — из обычного железа. Они быстро ржавеют и оставляют рыжие следы на бумаге. Проверяй.
Командир молча взял книжку. Листал медленно, то и дело вскидывая на меня цепкий, холодный взгляд, словно ждал, что я прямо сейчас сломаюсь и признаюсь в работе на Абвер.
— Героически прорывались, значит… — наконец произнес он, возвращая документы, и в голосе его чуть поубавилось льда. — За минометы — отдельное спасибо. Они нам тут жизни не дают, выкашивают людей. Хоть парочку расчетов вы по пути уничтожили, уже лишний раз вздохнем.
Он сделал паузу и кивнул своим бойцам:
— Но оружие пока изымаем. Всё. Включая трофейное. Порядок такой. Если ты действительно ходил в порученцах у Петровского, найдутся те, кто подтвердит. А пока — бери своих людей и идите вон в ту крайнюю хату с зеленым фронтоном. Там у нас временная медсанчасть. Поедите, раны перевяжете. Младшего лейтенанта вашего мои уже туда понесли.
Командир отвернулся, отошел на пару шагов и вполголоса отдал короткий приказ. Слов я не разобрал, но через минуту к нам молча приставили шестерых угрюмых мужиков в гражданском — в надвинутых на брови картузах и грубых летниках. Винтовки они держали наготове.
Нас не арестовали, но брали под плотный конвой. Война в сорок первом своим не верила, пока не проверит до самого дна.
— Товарищ Уткин! — вдруг крикнул один из конвоиров, мужик с впалыми, заросшими щетиной щеками. Он сперва напряженно прищурился, всматриваясь в мое перемазанное грязью лицо, а затем сорвался с места, бросившись вдогонку уходящему командиру. — Товарищ Уткин! Я знаю его! Это же Иван Шилович, мы почитай с одной округи… Я с Узы, а он местный, с Бобовичей!
— Пока это ничего не меняет, — не оборачиваясь, сухо отрезал командир. — Выполнять приказ.
И в этот момент воздух над нами с мерзким, леденящим душу свистом распороло.
— Мины! Ложись! — истошно, на одной ноте закричали вокруг.
Началась паника. Люди, давя друг друга, бросились забиваться в щели, узкие, вырытые в спешке и не приспособленные даже для троих. А туда в панике набивалось по пятеро, утрамбовывая друг друга в сырую глину.
У меня не было сил бежать до укрытия. Ударив ногой, я быстро откатил толстое бревно, на котором только что сидел, рухнул на живот и сжался в комок, плотно закрыв голову руками. С одной стороны меня прикрывала мешковина баррикады, с другой — отбитый каблуком древесный ствол. Но в глубине души я понимал: это самоуспокоение. Если мина рванет в ветвях старых деревьев, которые почему-то так и не срубили над позициями, никакая ячейка и никакое бревно не спасут. Осколки брызнут сверху, как смертоносный дождь, выкашивая всё живое.
Разрывы начались мгновенно. Это были даже не громыхающие удары артиллерии, а скорее сухие, злые хлопки — били из ротных немецких «пятидесяток». Но их было так много, что хлопки слились в единый трещащий гул. Земля задрожала.
Одна мина с визгом влетела прямо в соломенную крышу ближайшей хаты. Вспышка, глухой удар — и горящая кровля, рассыпая снопы искр, обрушилась внутрь дома. Еще несколько мин, ломая шифер, ударили в соседний двор. Осколки с мерзким жужжанием впивались в дерево баррикады над моей головой.
Еще один разрыв…
— Школьникову убило! — кто-то заорал в стороне.
— Твою мать! Единственную толковую медсестру! — сокрушался один из бойцов.
И были в этих словах много горя и сожаления. Не привыкли люди пока к смертям. Впрочем, а можно к этому привыкнуть? И за прошлую жизнь и войну я не привык. Но можно мстить, выполнять свою работу так, как только можешь и тогда враг умоется кровью, тогда он начнет сожалеть о содеянном. Но поздно. Прощения уже не будет.

Глава 14

Деревня Покалюбичи. Гомельский район
18 августа 1941 года

Я ничего не видел, так как почти вжался лицом в землю за своим спасительным бревном с одной стороны, завалом с другой. Но я слышал. Слышал, как страшно кричали и стонали раненые бойцы. Кто-то захрипел совсем рядом, я не видел, но догадывался, что осколок попал ему в горло. Только собирался поднять голову, как несколько осколков с тупым, глухим стуком вонзились в деревянные опоры баррикады над моей головой, глубоко уходя в неплотную, а местами так и трухлявую древесину.
Казалось, что прямо сейчас немцам достаточно просто подняться в полный рост, дойти до наших рубежей и брать всех тепленькими, в упор расстреливая контуженных и беспомощных людей в их узких ямах.
И вдруг земля под нами содрогнулась от мощного, раскатистого удара.
— Бам! — послышался со стороны города звук.
Следом еще один. И еще! Густой, басистый гул тяжелых орудий прокатился по небу.
Накатила настоящая, дикая радость, когда я по звуку понял: это уже не нам прилетает. Это бьют по немцам! Значит, есть у нас еще артиллерия! Только почему молчала до этого? Почему не накрывала немецкие позиции, не прижимала их к земле, делая возможным отбросить передовую немецкую пехоту? Скорее всего, жесточайший снарядный голод. А может, берегли жалкие остатки боекомплекта на самый крайний случай, для решающего удара.
— Не увезли еще пушки наши, братцы! Магарыч артиллеристам нужно! — закричал один боец неподалеку.
— А тебе все магарычи, Демьян, все кабы выпить, — подхватил шутливый тон другой боец.
А ведь и у одного крикуна и у другого голоса дрожали. Мужики боятся, они люди, причем не военные, в гражданской одежде. Но храбрятся такими вот репликами.
— На позиции! Всем на позиции! — сквозь гул взрывов заорал Уткин.
Он носился между воронками, кашляя от едкой пыли, и буквально за шкирку, как нашкодивших котят, вытаскивал из щелей ошеломленных ополченцев.
Те, кто был покрепче духом, кто рвался в бой, уже сами покидали укрытия, на ходу отряхивая землю, и бегом занимали свои одиночные ячейки и кустарные баррикады-завалы. А нередко, так и за деревьями прятались. Линии обороны как таковой не было. Нет, она была, но только из людей, их характеров.
Я понимал, что сейчас начнется ад. Я понимал, что устал до полного, абсолютного физического изнеможения, до дрожи в руках. Но вот это самое «почти» и новая, яростная порция адреналина, хлынувшая в кровь, заставили меня оторваться от земли.
— Серёгин! — крикнул я, с напряжением наблюдая, как из соседней щели с трудом выбирается мой сержант. — Отряд, к бою!
Я оглянулся. Из тех одиннадцати, с кем мы выходили из окружения, трое лежали замертво, превратившись в окровавленные куклы. Еще двое страшно скребли ногами по земле, крича на пределе порванных голосовых связок. Раненые. Уже не бойцы. Нас оставалось вдвое меньше. А Серегин… так он же в медсанчасти и ранен. Надеюсь, что не сильно и мы повоюем.
— Командир! Приказывай!
Сквозь пороховой дым ко мне бежал Юзефович. И бежал не один — за ним, пригибаясь под пулями, спешили восемь бойцов в зеленых фуражках. Пограничники! Нашел-таки, шельма, своих. Вот где двужильный мужик — словно и не было позади дней бесконечного бега, словно не знал усталости. Глядя на него, я тоже заставил себя забыть, что смертельно устал.
— Занять позиции на баррикаде! Распределить сектора! Стрелять только по моей команде! — жестко и четко отдавал я очевидные приказы.
В хаосе боя, в дыму и крови, часто нужно проговаривать самые банальные вещи. Бойцы теряются, глохнут, и командир должен вдолбить им в головы простую истину: где стоять, куда смотреть и когда жать на спуск. И меня слушали все, кто был рядом с завалом.
Уткин, между прочим, тоже услышал. Он говорил уже какому-то мужику, тоже в без знаков отличий, но в армейской форме, чтобы тот следовал к нам, но направил мужика командовать на другой участок обороны. Доверился мне? Или сам здесь будет принимать бой?
Я подхватил с земли винтовку убитого ополченца, проверил затвор. Мы находились метрах в сорока позади передовой линии — тех самых одиночных ячеек. Если немцы сомнут их, следующими будем мы.
— Я здесь! — раздался сзади звонкий, до боли знакомый крик.
— Да пошел бы ты на хер! — в сердцах рявкнул я в ответ. — Уходи! Я тебе что приказал⁈
Но в этот раз наш «летун» Лёха плевать хотел на субординацию. Он бежал к нам на позицию, пригибая голову, а в руках волок тяжеленный ручной пулемет ДП-27 с плоским диском.
— Кто-нибудь нормально с этой дурой работает⁈ — задыхаясь, прокричал летчик, плюхаясь на живот рядом со мной. — А то я сейчас в белый свет настреляю! По голубям, только что.
Юзефович мазнул по мне коротким взглядом, не дожидаясь кивка, перемахнул через бревно и вырвал пулемет из рук пилота. Привычным, отточенным движением откинул сошки и с лязгом установил «Дегтяря» на мешок с песком.
— Васин, вторым номером! — рявкнул пограничник.
Один из его бойцов мгновенно упал рядом, вытягивая из подсумка запасной диск, который запасливый летчик тоже не забыл прихватить.
Щелкнул предохранитель. Мы изготовились. А впереди, сквозь дым горящих хат, уже начали проступать грязно-серые фигуры наступающих немцев.
Воздух разорвало в клочья. Сухо, хлестко, один за другим ударили винтовочные выстрелы — это открыли огонь наши передовые ячейки. Почти сразу же справа, гулко и ритмично, засадил длинными очередями тяжелый «Дегтярь» старшины Юзефовича.
— Лейтенант, твою мать! Хоть кого-нибудь из моих людей заденешь — лично к стенке поставлю! — тяжело дыша, капитан Уткин рухнул на мешки с песком плечом к плечу со мной, передергивая затвор своей трехлинейки. — Додумались бить поверх голов из пулемета.
— Старшина опытный, не заденет, — пообещал я.
Немцы шли в атаку плотно. Из-за пелены серого дыма выползли три угловатых, лязгающих гусеницами силуэта. Легкие танки, «двоечки» — Pz.II. Бить по их лобовой броне из винтовки обычным патроном — только краску царапать. Хотя крупнокалиберным, может быть и пробить можно. Но чего не было… А изобрели уже «Утес»?
И только я подумал, чем жечь танки, как из передовой ячейки, во весь свой рост, поднялся ополченец. Без гимнастерки, в простой рубахе, а в обеих руках — стеклянные бутылки с уже чадящими запалами. Он с яростным криком размахнулся. Первая бутылка тяжело полетела по дуге и с хрустом разбилась о моторный отсек крайнего танка. Ревущее пламя мгновенно растеклось по броне, затекая в жалюзи.
Парень замахнулся для второго броска, но не успел. Визжащая очередь из танкового пулемета буквально перерубила его пополам. Вторая бутылка лопнула прямо в его падающих руках. Человек превратился в живой факел. И спустя мгновение до наших позиций долетел тошнотворный, приторно-сладкий запах горелого мяса и бензина.
Мой взгляд метнулся к подбитому танку. Коктейль Молотова сделал свое дело — густой, удушливый дым пошел внутрь боевого отделения. Башенный люк судорожно распахнулся, и оттуда, глотая воздух, высунулась голова в черной немецкой пилотке и наушниках.
Я затаил дыхание. На секунду оглохнув ко всему вокруг, поймал на мушку этот черный силуэт, плавно потянул спуск. Выстрел! Тяжелый приклад мосинки привычно лягнул в плечо. Немца словно кувалдой ударило — он безвольно обвис, закупорив собой люк. Идеально. Теперь остальные пускай жарятся заживо внутри.
Лязгнул затвор, выбрасывая дымящуюся гильзу. Глаза уже выхватили новую цель — немецкого офицера, который, встав на колено, яростно жестикулировал и гнал свою пехоту вперед. Выстрел! Мимо! Руки дрожат от перенапряжения. Выстрел! Готов. Офицер ткнулся лицом в истоптанную землю.
Взгляд скользнул левее. Там, за толстым стволом поваленного дерева, даже не в окопе, а в наспех вырытой неглубокой лежанке, работал наш пулеметчик. И работал виртуозно. Он длинными, прицельными очередями резал наступающую цепь, и не меньше десятка серых мундиров уже остались лежать в пожухлой траве. Юзефович со своей позиции лупил, может, и не так результативно, но плотно прижимал фрицев к земле, не давая им поднять головы.
Где-то позади снова ухнули разрывы мин. Немцы перенесли огонь в наш тыл, чтобы не накрыть своих. Сквозь грохот боя пробился высокий, срывающийся женский крик. Наверное, кого-то из медсестричек, тащивших раненых в госпиталь, накрыло осколками. Сжав зубы так, что заболели челюсти, я снова прильнул к прицелу.
Два выстрела — всё молоко. Адреналин бил по нервам, сбивая дыхание. «Успокойся. Дыши», — приказал я себе. Поймал в прорезь прицела фигуру с автоматом. Выстрел! Немец рухнул навзничь. Щелчок. Затвор лязгнул впустую. Патронов нет. Я отбросил винтовку и потянулся за второй, трофейной.
— Твою же мать! — вдруг истошно заорал Уткин. — Петька! Ну говорил же, чтобы закапывался!
Я вскинул голову. Пулеметная точка за поваленным деревом, которая только что спасала наш фланг, сдерживая немца и прижимая их к земле, замолчала. Пулеметчик лежал, уткнувшись лицом, по всей видимости, в пустой диск. Убит.
И тут Уткин сорвался с места. Пригибаясь к самой земле, петляя, как заяц, капитан бросился через простреливаемое пространство к замолчавшему пулемету.
— Юзефович! Отсекай немцев от командира! Бей поверх голов! — заорал я не своим голосом, лихорадочно выцеливая тех фрицев, что уже поворачивали стволы в сторону бегущего Уткина.
Все, кто был на нашей баррикаде, все, кто еще мог держать оружие, перенесли огонь, пытаясь прикрыть своего командира.
«Погибнет!» — ударила в голову мысль. И следом, откуда-то из самых глубоких, спрятанных чертогов памяти, накатило даже не понимание, а страшное, ледяное узнавание ситуации.
Гомельский музей военной славы. Экскурсия. Диорама. Я читал об этом! Я слышал, как погиб этот командир Гомельского ополчения! Глава городского Осовиахима Федор Ефимович Уткин. Сменил убитого пулеметчика, отбил атаку и был убит на той самой позиции. Отчаянный мужик. Герой. И сейчас он бежал навстречу своей исторической смерти, а я смотрел на это и ничего не мог изменить!
Я жал на спуск, стреляя вслепую, лихорадочно дергая затвор. Пять патронов улетели в никуда, и винтовка снова бесполезно щелкнула. Где то оружие, которое мы вытащили из ночной вылазки⁈ Где трофейный MG-34⁈ Если бы он был сейчас в моих руках, я бы прорезал эту серую массу циркулярной пилой, я бы сломал им хребет! Немцы уже почти дрогнули, еще чуть-чуть нажать — и они откатятся! Если я спасу Уткина, я изменю хоть что-то в этой проклятой войне! Может и Гомель тогда простоит дольше, и 21-я армия более организовано уйдет, сохранив больше солдат, техники, материального оснащения, что в иной реальности они побросали.
Уткин добежал. Упал за бревно, рванул на себя пулемет, и тот снова зашелся спасительным лаем, выкашивая осмелевших немцев. Фрицы начали пятиться, залегать.
И вдруг пулемет Уткина захлебнулся и замолк. Закончились патроны. Так мало в диске их. А запасных дисков у убитого пулеметчика больше не было.
Воздух над нами мгновенно загудел. Плотность немецкого огня стала такой невероятной, что над бруствером невозможно было поднять даже палец — пули срезали древесину сплошным потоком, вгоняя нас в сырую землю.
— Диски! — срывая горло, в абсолютном отчаянии заорал я в этот свинцовый шторм. — Пулеметные диски! Есть у кого диски⁈
— Я пошел! — раздался хриплый голос.
Один из бойцов в синих галифе и потемневшей от пота форме милиции схватил брезентовую сумку с тремя тяжелыми дисками и изготовился к рывку.
— Крою!! — рыкнул я.
Рванувшись в сторону соседней ячейки, я буквально выдернул из рук опешившего бойца новенький, вороненый пистолет-пулемет Дегтярева с круглым барабаном. Упер приклад ППД в плечо, навел ствол в сторону немцев, зажимающих Уткина, и до упора вдавил спуск, выплескивая на врага свинцовый ливень.
Милиционер, уже изготовившийся к смертельному рывку, посмотрел на меня с диким удивлением — так, словно я ляпнул какую-то неуместную, грязную пошлость прямо посреди церковной службы.
— Прикрывай. Не крой, — сказал он.
Надо же, еще думает о значении слов.
Между тем, боец, у которого я бесцеремонно вырвал из рук тяжелый ППД-40, на секунду опешил. В его глазах мелькнула почти детская обида. Солдаты на передовой цепляются за автоматическое оружие, как малыши за любимую игрушку. И сперва я именно так с раздражением и подумал, но тут же одернул себя: я не прав. Дегтяревский пистолет-пулемет — это не игрушка. В этой мясорубке это щит и меч, самый надежный способ отбиться от наседающих фрицев. Лишившись своего сокровища, боец скрипнул зубами, но спорить не стал — просто подхватил с бруствера окровавленную винтовку убитого соседа и яростно передернул затвор.
А я устремился в ад. Я выскочил из-за спасительного укрытия, на ходу вдавливая спусковой крючок ППД.
Милиционер уже вырвался вперед. Пригибаясь к самой земле, петляя среди воронок и трупов, он преодолел уже треть расстояния до залегшего командира полка Народного ополчения Уткина. Мое предчувствие буквально вопило, что эта миссия невыполнима, по крайней мере, для одного человека.
Тяжелый автомат с дисковым магазином дергался в моих руках, выплевывая гильзы. Я сеял свинец веером, не хуже станкового пулемета. Как же хорошо, что в барабане ППД семьдесят один патрон! Немецкая трещотка MP-40 со своими жалкими тридцатью двумя пулями уже давно сухо щелкнула бы пустым затвором, оставив меня безоружным посреди поля.
Плотность немецкого огня, которая секунду назад прижимала нас к земле, вдруг резко начала спадать. Вся наша линия, все, кто еще мог держать оружие, в едином порыве открыли шквальный огонь, прикрывая своего комбата. Видимо, Уткин был действительно уважаемым, настоящим командиром, раз бойцы так всполошились и, забыв о собственном страхе, бросились его спасать.
«Но если мы выживем, — злобно думал я на бегу, всаживая очередь в серый силуэт за воронкой, — я обязательно выскажу ему всё, что думаю! Какого черта⁈ Если на тебе лежит ответственность за целый батальон, зачем так бездарно подвергать себя опасности? Кто, мать твою, будет управлять боем, если Уткину разнесет голову⁈ Даже если он отобьет атаку, он сейчас просто пулеметчик, а не командир!»
Автомат продолжал бить, отдача сушила плечо. Я доворачивал горячий ствол туда, где видел или хотя бы просто чувствовал шевеление врага. Немцы, только что нагло першие в атаку, дрогнули и залегли под нашим огненным шквалом, а кое-где серые фигуры уже начали откатываться назад, ползком уходя за подбитые танки.
Но это было похоже скорее на перегруппировку. Ну или на то, что немецкая пехота отходит, предлагая кому-то другому вступить в бой. Действую по методичке, гады.
Мы покрошили их на этом поле немало. Глаз радовался усеянной трупами стерне. Вот только… к моему великому сожалению, ничего кардинального не произошло. Я не сломал ход времени, история шла своей кровавой колеей.
Я был уже на полпути к командиру, заливая свинцом всё перед собой и как мог прикрывая безрассудно отважного милиционера. И тут хлестнул выстрел. Одиночный, сухой щелчок немецкого карабина Mauser.
Тяжелая пуля с влажным, тошнотворным звуком вошла в тело героя в синей форме правоохранителя. Удар был такой силы, что милиционера развернуло в воздухе. Он картинно, страшно раскинул руки в стороны, будто в свой последний миг хотел обнять это прокопченное небо, а затем рухнул на спину. Из его разжавшихся пальцев выпали и тяжело ударились о землю два круглых стальных пулеметных диска.
Зарычав от ярости, я выпустил в сторону предполагаемого снайпера весь остаток барабана. Когда ППД наконец щелкнул впустую, кто-то из наших сзади длинной очередью полоснул над моей головой — так низко, что меня едва не срезали свои же. Под прикрытием этого шквала я рыбкой нырнул к телу убитого милиционера, сгреб из пыли тяжеленные диски и на четвереньках, сдирая в кровь локти и колени, пополз к ячейке Уткина.
Я скатился в воронку. Капитан не смотрел на меня. Его остекленевший, тяжелый взгляд был прикован к лежащему поодаль телу милиционера, который ценой своей жизни пронес эти драгоценные боеприпасы несколько десятков метров.
Война — не то время и не то место, чтобы рассуждать о правильности самопожертвования. Такие поступки продиктованы чистым, искренним желанием победить. Но офицер всегда должен думать головой. От его холодных решений зависят жизни.
Уткин тяжело сглотнул, сморгнул пот с ресниц и, не оборачиваясь, протянул руку.
— Спасибо. Ты — второй номер, — сухо, жестко и без малейших сомнений отчеканил капитан.
Я мрачно усмехнулся про себя. Лейтенант Красной Армии работает вторым номером у пулеметчика-капитана. Диски подает. Что ж, на передовой погоны не стреляют.
— Понял. Принимай первый! — я с силой хлопнул тяжелым диском по ладони комбата. Пулемет ДП-27 снова был готов сеять смерть.

Глава 15

Гомельский район. Деревня Покалюбичи.
18 августа 1941 года.
Я выхватил из брезентовой сумки первый тяжелый диск, с лязгом установил его на пулемет, чуть сдвинул горячий ствол и, поправив сошки на изрытой воронками земле, принялся стрелять короткими. Оказалось, что быть исключительно вторым номером сейчас не имело никакого тактического смысла — плотность вражеского огня нарастала с каждой секундой. Поэтому я перехватил свой автомат и тоже открыл огонь, выплевывая во врага свою порцию свинцовых гостинцев по уже отчетливо заметным в пыли фигурам наступающих германцев.
Где-то за спиной гулко ухнула мина, прилетевшая с наших позиций. Затем откуда-то издали с тяжелым воем прилетел артиллерийский «чемодан», ударив по немцам и подняв столб черной земли почти вплотную к их передовым цепям. Немецкая атака дрогнула и захлебнулась.
— Отходим к основным позициям! С горем пополам отбились, — хрипло скомандовал капитан Уткин.
«Главное, что ты выжил,» — подумал я.
Федор Ефимович точно не будет лишним в партизанском отряде. И обязательно увеличит счет и лично убитых врагов. Так что была некоторая радость на душе.
Короткими, рваными перебежками, вжимаясь в пыль и чуть было не словив шальную пулю от немецкого карабина, мы вскоре рухнули за спасительные завалы битого кирпича.
— Товарищ капитан, разрешите сказать, — тяжело дыша и практически распластавшись на сухой августовской земле от дикой усталости, выдавил я. Стоять по стойке «смирно» не было ни сил, ни малейшей возможности.
Да, он был капитаном, но не носил знаков отличий, к нему обращались некоторые по званию. И командовал Уткин целым полком, пусть и Народного ополчения, людьми, которых бросили на прикрытие отхода основных сил 21-й армии.
— Так же воевать нельзя… это же не линия, а решето, — сказал я, как словно окунулся в омут с головой.
— Давай, лейтенант, руби правду-матку, критикуй! — нервно огрызнулся Уткин, вытирая закопченным рукавом потное лицо. — Или ты думаешь, я сам не понимаю нашей участи? Мы здесь второй день. Воронки от взрывов под щели оборудуем, немцы не давали даже пригнать людей на работы, постоянно мины кидают. И при наступлении, и так, по две-три в пять минут.
Уцелевшие бойцы, тяжело дыша в соседних воронках, мигом навострили уши, прислушиваясь к нашему диалогу.
— Так почему же здесь? Почему, остановив немцев, не подготавливаются новые позиции, а после еще одни? В городе уже есть баррикады? Раскопаны главные дороги, чтобы танки не зашли? Прямо сейчас, из последних сил, пока в небе не появились их фронтовые бомбардировщики или немцы не подтянули артиллерию, нам нужно срочно и глубоко окапываться. Что это за тактическое убожество с индивидуальными стрелковыми ячейками? — в сердцах, не сдерживая эмоций, выпалил я.
— А ну встать! Что за паникерские настроения, лейтенант⁈ — стальным, командирским голосом оборвал меня Уткин. Капитан сам начал тяжело приподниматься на ноги, вынуждая и меня, превозмогая ломоту в мышцах, оторваться от земли.
— Да вы же сами прекрасно понимаете, о чем я говорю! Да, по довоенному уставу положено рыть одиночные ячейки. С этим мы уже ничего не попишем — приказ есть приказ. Но создана ли позади нас сплошная вторая линия обороны? Мобилизованы ли местные жители с лопатами, чтобы копать противотанковые рвы и нормальные траншеи? Делаются ли завалы и баррикады на подступах к Гомелю, чтобы хоть как-то затормозить их моторизованные части?
Я шел ва-банк.
Я считал, что своими недавними поступками и действиями в бою заслужил хотя бы того, чтобы командир меня просто выслушал до конца. В память о тех сотнях тысяч наших парней, уже сгинувших в этих проклятых разрозненных ячейках — которые в условиях современной маневренной войны лишь сеют панику и лишают солдат локтевой связи, — нужно было срочно перенимать тактику у врага. Нужно было банально включать здравый смысл.
Но второй линии обороны не было. Возможно, просто потому, что и первая-то выглядела откровенно слабо, существуя лишь на штабных картах да держась исключительно на отчаянном героизме и самоотверженности простых людей.
Уткин сверлил меня жестким, цепким взглядом. По армейской привычке он, скорее всего, ожидал, что подчиненный под таким командирским давлением мгновенно пойдет на попятную: виновато вожмет голову в плечи, сгорбится и всем своим видом продемонстрирует абсолютную покорность воле командира полка Народного ополчения. Но в своем нынешнем, вымотанном до предела состоянии я даже при всем желании не смог бы сыграть подобную эмоцию. Поэтому я молча и прямо смотрел ему в глаза — так же жестко и решительно. В конце концов, от этого зависели жизни остатков батальона.
Капитан коротко оглянулся по сторонам, оценивая зрителей в грязных гимнастерках, и внезапно понял, что попал в своеобразную психологическую ловушку. Я не имел никакого права ему указывать. Но мог ли он прямо здесь и сейчас приказать меня арестовать или пустить в расход за паникерство? Тоже нет. Хотя бы потому, что всего час назад я прикрыл ему спину и спас его в бою. Подобные тонкости, разумеется, никаким Боевым уставом пехоты не регламентировались. А вот негласным законом фронтового братства и тем, как после такого поступка будут смотреть на командира его собственные измученные подчиненные, — очень даже.
— В прошлый раз нас щедро накрывали дальней артиллерией. Фронтовые бомбардировщики, скорее всего, пожалуют сейчас. У нас есть максимум час передышки. Всем оправиться, почистить оружие и поесть! Лейтенант, за мной!
Ясно, что это было адресовано лично мне, хотя неподалеку из мелких окопчиков вылезли еще двое лейтенантов в пыльной, пропотевшей форме. Мы молча отошли в тыл метров на двести, укрывшись за остовом сгоревшей полуторки, когда капитан резко развернулся и вновь вперил в меня свой тяжелый, свинцовый взгляд.
— Не смей больше при моих подчиненных перечить приказам. Приказ был… — Уткин на мгновение замялся, подбирая правильные слова.
— Задержать немцев здесь любой ценой, чтобы обеспечить скрытный отход двадцать первой армии из Гомеля? — тихо, но твердо закончил я за него.
— И что, многие в окопах догадываются об этом? — жестко, с затаенной угрозой спросил Уткин.
Я не стал отвечать. Да и вопрос, скорее всего, был задан капитаном чисто для проформы. По глазам видно — мужик он тертый, толковый, и сам прекрасно понимает, что люди вокруг тоже не слепые дураки. Ладно бы это был необстрелянный красноармеец-срочник, молодой деревенский парень, наглухо скованный строгим уставом и слепо верящий идеологической накачке политруков. Но контингент здесь был другой.
В Народное ополчение пошли взрослые, пожившие мужики: крепкие рабочие, инженеры, некоторые откровенно интеллигентного, профессорского вида. Таких дешевой бравадой не обманешь. И если уж даже я знаю, что прямо сейчас 21-я армия наладила понтонную переправу через реку и спешно отходит по ней, то по солдатскому сарафанному радио об этом скоро будут знать абсолютно все.
— У меня банально нет людей. Все штыки, что еще могут держать винтовку, нужны мне прямо здесь, на передовой. — Уткин криво, горько усмехнулся. — Ты там громко распинался про вторую линию обороны? Так вот, иди и организовывай ее! Надо — силой поднимай местных на земляные работы. Рядом деревня Пруток, там же Старая Волотова…
— Это официальный приказ? — сухо уточнил я.
— А я не уверен, что имею право напрямую тебе приказывать, лейтенант. Могу только временно переподчинить. Но да, считай, что это боевой приказ. Если тебе так удобнее, забирай тех бойцов, с кем выходил из окружения. Плюс я передам тебе еще некоторых товарищей, которые вроде как жаждут воевать с гитлеровцами, но в силу своих физических или моральных особенностей на передовой сейчас пользы не приносят, — отрезал Уткин.
Есть в армии, да и в жизни вообще, одно непреложное, железобетонное правило: инициатива всегда жестоко имеет инициатора. Но, с другой стороны, пытаться отражать массированные атаки моторизованных немцев на этих рубежах, нормально не окапываясь, используя лишь наспех наваленные баррикады из кирпича, пару мелких щелей да эти проклятые одиночные ячейки — чистое самоубийство. При таких тактических раскладах ополчения надолго не хватит. Да и потери уже сейчас были просто чудовищными.
Тем временем Уткин подозвал пробегавшего мимо запыленного связного и приказал срочно собрать всех тех, с кем я выходил из окружения. А в довесок приказал согнать, как он весьма цинично изволил выразиться, «всех калек и трусов», чтобы списать этот неблагонадежный сброд под мое командование. На тебе, боже, что нам негоже.
Я тяжело обернулся и посмотрел в сторону разбитой грунтовой дороги. По ней в тыл скрипела тележными колесами уже вторая крестьянская подвода, доверху груженная мертвыми бойцами полка Народного ополчения и кадровых частей Красной Армии. Торчали грязные сапоги, свешивались окровавленные руки. Я видел, сколько изувеченных тел еще осталось лежать в вытоптанном поле, и сколько наспех сложено штабелями у стены чудом уцелевшего сарая.
И кого это капитан Уткин смеет называть трусами? Людей, которые изо дня в день видят эту кровавую мясорубку, эти горы разорванных в клочья товарищей, но при этом еще окончательно не сошли с ума? Тех, кто не бросил свою трехлинейку в грязь и не побежал в панике прочь от лязгающих гусеницами немецких танков?
Удивительно, но не прошло и двадцати минут, как передо мной выросла разношерстная толпа людей. Из знакомых, обстрелянных лиц здесь были только старшина Юзефович, сержант Лашкевич и шестеро наших бойцов. Правда, с Юзефовичем подошли еще восемь пограничников — хмурых, покрытых серой пылью, но с крепко сжатыми винтовками. Это волчары. Да и в целом погранцы в Красной Армии — это элита, как в будущем десантники, или морские пехотинцы.
А вот в остальном передо мной стоял классический тыловой контингент: люди сугубо интеллигентного вида, сутулые, в грязных гражданских пиджаках, поверх которых были накинуты скатки, или откровенно пожилые мужики с глубокими морщинами. И что-то мне безошибочно подсказывало, что подавляющее большинство этих наспех мобилизованных товарищей — лица еврейской национальности.
Впрочем, я не мог объективно судить о том, как точно обстояли дела с демографией до начала войны, но прекрасно знал из истории, что на конец девятнадцатого и начало нынешнего, двадцатого века, основу населения белорусских местечек и крупных городов, вроде Гомеля, составляли как раз-таки евреи.
Я бросил короткий взгляд в сторону грунтовки, провожая глазами уезжающую в тыл «эмку», куда санитары чуть ли не силой запихнули раненого летчика, отчаянно рвавшегося продолжать свои сухопутные приключения с пехотой, и повернулся к старшине:
— Юзефович, слушай мою команду. Распределить ополченцев между кадровыми красноармейцами и погранцами. Примерно по семь-десять человек на одного обстрелянного бойца. Чтобы был костяк.
Я тяжело посмотрел на этих людей. Лишь часть из них сжимала в руках старые «мосинки» или винтовки СВТ. Остальные стояли с пустыми руками, пряча виноватые или испуганные глаза в землю. Может, потеряли оружие при отступлении, может, им его банально не хватило на складах, а может, кто-то по своим религиозным или пацифистским убеждениям наотрез отказывался брать в руки смертоносное железо. Но тогда возникал вполне логичный вопрос: а что они тут, на передовой, вообще делают под немецкими снарядами?
— Прямо сейчас, — мой голос зазвучал сухо и жестко, перекрывая гул далекой канонады, — вы все отправитесь в тыл наших позиций. Будете оборудовать новую линию обороны. Сплошную траншею полного профиля. Копать будете так, как не копали еще никогда в своей жизни. Быстро, до кровавых мозолей, не жалея собственных сил.
Я выдержал паузу, вглядываясь в их лица, и решил бить по самому больному.
— Товарищи, вы должны четко понимать одну вещь. Немецкая государственная доктрина полностью исключает саму возможность жизни любого еврея на этой земле. Это не просто война за территорию. Они целенаправленно уничтожают еврейское население. Сгоняют в гетто, морят голодом, травят газами в специальных машинах, массово расстреливают из пулеметов на краях оврагов или просто скидывают в расстрельные ямы и засыпают песком заживо. Я не пугаю вас сейчас. Я говорю вам ту страшную правду, которая прямо в эту минуту шагает по нашей земле. И от того, насколько крепко мы будем здесь стоять, от того, сможем ли мы метко выстрелить из винтовки, и главное — успеете ли вы выкопать еще один, два или три метра глубокого окопа, — будет зависеть, сколько евреев выживет. Сколько вообще советских граждан останется в живых.
Я замолчал, внимательно глядя на толпу. То, что я сейчас сказал, наверняка многие воспримут как очередную политруковскую страшилку или преувеличение пропаганды.
Я был уверен, что даже те евреи, которых в реальности вели в гетто, а потом привозили в лагеря смерти, до последнего не верили, что подобное промышленное уничтожение людей вообще возможно в просвещенном двадцатом веке. Да и большинство самих немцев сейчас жило в уютной иллюзии, что они ведут «справедливую» войну с большевизмом, просто закрывая глаза на зверства зондеркоманд в тылу. Но если моя пламенная, жестокая речь хоть чуть-чуть поможет снять с них оцепенение и заставит интенсивнее вгрызаться лопатами в землю — тем лучше для всех нас.
Затем я резко повернулся к Лошкевичу:
— Сержант, возьмешь с собой трех толковых бойцов. Бегом в деревни Прудок и Старую Волотову. Поднимайте там всех местных жителей. Выгоняйте из хат всех, кроме откровенно немощных стариков, калек и женщин с грудными детьми. Каждому лопату в зубы — и гнать сюда копать! Где именно прокладывать траншею, мы прямо сейчас определим со старшиной Юзефовичем.
Я шагнул ближе к сержанту, понизив голос так, чтобы слышал только он:
— И вот еще что. Пусть население забирает скарб и уходит из Прудка и Волотовы в город или дальше на восток. Потом, когда выбьем врага, вернутся в свои дома. А пока — нам нужен чистый сектор обстрела. Мы должны воевать жестко, без оглядки на то, что наш или немецкий снаряд прилетит в чей-то сарай или жилой дом, а там, в подполе, прячутся мирные люди. Понял меня?
Я решительно и тяжело посмотрел в покрасневшие от недосыпа глаза сержанта.
— Задача ясна?
— Прямо силой? — глухо и, наверное, даже несколько осуждающе переспросил сержант, крепче перехватив ремень винтовки.
— Принуждай, — жестко отрезал я, глядя ему прямо в глаза. — Дави на них морально. Угрожай трибуналом, кричи, матери, оскорбляй, но пальцем не трогай и не бей. И уж тем более, смотри мне, чтобы не было никаких случайных жертв и смертей. Выполнять!
Да, это крайне сложный морально-этический выбор. Но война не подразумевает всегда справедливость, даже когда речь идет о своих. Война — это про эффективность. Если приходится оставлять людей без жилья, но при этом сохранить жизни защитникам Родины, убить как можно больше врагов — я буду это делать.
— Стрелять? — спросил Юзефович, но таким тоном, что будто просил меня не делать этого.
— Товарищ лейтенант? — ответа от меня ждал от меня и сержант Лашкевич.

Глава 16

Пригород Гомеля
18 августа 1941 года

Отряд понуро выдвинулся в тыл, но я, прихватив с собой двух крепких пограничников, решительно зашагал обратно к позициям Уткина. В голове на ходу формировались отчаянные, но вполне рабочие мысли, как можно малой кровью задержать наступающую немецкую броню и что в целом нужно сделать для жесткой обороны следующей линии.
И уж если мне ее готовить, ну или принимать участие в подготовке, то нужно говорить, требовать, выбивать. Иначе и не выйдет.
— Товарищ капитан, мне срочно нужны бутылки с зажигательной смесью. Я знаю, что они у вас есть. Да и бочки с горючкой. И еще мне нужны гранаты… И чтобы перенаправлять людей на насыщение Второй линии обороны. Иначе, если вовсе личного состава не будет, что и остановить немца будет некем.
— Ты ещё здесь, лейтенант⁈ — Уткин резко обернулся, стряхивая комья сухой земли с гимнастерки. — Почему не выполняется мой приказ⁈ — с неприкрытым раздражением, почти срываясь на крик, рявкнул он.
Так сказал же… Пришлось кратко повторить свои требования и желания.
— Когда вас начнут давить танками, вы будете отходить. И когда вы займёте те места для боевой работы, что я сейчас подготовлю, у нас будет реальный шанс остановить немцев в застройке, — хладнокровно ответил я, игнорируя проявленные командиром эмоции. — Скоро ночь. Я искренне желаю, чтобы первая линия сегодня не обрушилась. Но утром немцы попрут всей массой, а благодаря моим заготовкам мы сможем выиграть для Гомеля ещё один день. И тогда двадцать первая армия более слаженно отойдёт за Сож и окончательно избежит гибельного котла.
Уткин сцепил зубы, тяжело глядя на меня и обдумывая эти слова. Да он понимал. Это ясно. Не понятно было ему иное — кем организовывать эти оборонительные линии? Кадровая, регулярная армия уходит, тут почти и нет военных, кроме только что тех, кто выходит из окружения…
— Людей хочешь? — задумчиво спросил Федор Ефимович. — Ночью на прорыв пойдет большой отряд окруженцев, наши разведчики вышли на них. И если они пойдут на прорыв… Вот и направлю часть тебе, лейтенант. Там все равно нет никого старше по званию. Как так вовсе получается?
— На командиров особо охотятся. Бьют германцы по ним, — сказал я, но вспомнил майора, с которым имел неудовольствие встретиться в лесу.
— Может быть… Но хорошо, — наконец глухо выдавил он. — Бутылок с «горючкой» у нас как грязи по ногами, на гомельской конфетной фабрике «Спартак» чего-чего, а стекла с горючим наделали с запасом. Тебе их подвезут. Да и в Прудке есть передняя хата с ними и с небольшим запасом оружия, трофейное в основном. А вот что до гранат… Дам один ящик, больше нет. И то только оборонительные «лимонки» Ф-1. Наступательные РГД-33 самим позарез нужны, чтобы в связки вязать против танков, — быстро принял решение капитан.
Он тут же махнул рукой запыленному порученцу, а может, и просто случайно оказавшемуся рядом бойцу связи, приказывая немедленно решить этот вопрос с боепитанием.
— А теперь бегом на позиции! Гладко стелешь, лейтенант, как бы жестко спать не пришлось. Оборудует он позиции… А то я не знаю, что это нужно сделать. Да кого назначать? У меня гражданские только… — что-то ещё недовольно бурча себе под нос, Уткин спешно зашагал вдоль линии неглубоких окопов.
Я выдохнул. Ресурсов немного, но они есть. А еще и право принимать решения от имени командира полка Народного ополчения. Ситуация… чиновники уехали, или продолжают заниматься эвакуацией последнего гвоздя. 21-я армия отступает. И получается, что самым главным человеком, от которого зависит оборона Гомеля, скорее сдерживание врага — это Уткин. Ну и я теперь.
Вздохнул неожиданно свежим порывом воздуха. Так то все гарью, навозом, потом и спекшейся кровью смердит. А тут свежесть… Так что я вдохнул воздух, жадно словно бы мог надышаться на всю жизнь.
Над изрытым полем повисло гнетущее, тяжелое затишье. Но все вокруг понимали — кто-то интуитивно, животным чутьем, а кто-то на основе горького боевого опыта, — что это ненадолго. То, как будут действовать немцы дальше, для многих было очевидным. Сейчас они готовят либо массированный удар пикировщиков, либо убийственный артиллерийский обстрел по площадям. Обычная тактика вермахта: смешать оборону с землей, а затем пустить моторизованные части.
Я взял легкий темп и трусцой, придерживая тяжелый автомат, с винтовкой Мосина за спиной, да еще и с оптикой… Тут же и СВТ, Светка… Побежал на юг, в сторону Гомеля. Тяжко, еще и патроны были. Но и мое сопровождение было загружено оружием максимально.
До деревни Прудок от линии соприкосновения было около семи километров. Редкий кустарник, небольшой выгоревший лесок, но в основном голые, перепаханные взрывами поля разделяли нашу обреченную первую линию и предполагаемую вторую линию обороны.
Я бежал, стараясь ровно дышать, и с горечью смотрел по сторонам. В полях, среди помятой ржи, лежало страшно много тел и истерзанных осколками останков советских бойцов. И не только их. То и дело попадались убитые гражданские — явно беженцы, пытавшиеся уйти от войны, а не бойцы ополчения. В пыли лежали посеченные пулеметными очередями с воздуха женщины в цветастых платках, немощные старики с фанерными чемоданами. Немецким стервятникам из люфтваффе было плевать, в кого стрелять.
Я быстро нагнал свой сводный отряд, который, хоть и старался передвигаться споро, со стороны всё равно выглядел жалко — точь-в-точь как еще не вошедший в военный фольклор образ понурых пленных румын. Ничего. Будут в этой реальности и румыны пленными, и немцы будут морожеными трупами валяться по обочинам. Нужно только не сдаваться. Нужно воевать.
— А ну, подтянись! Шире шаг! — гаркнул я, увлекая за собой колонну и задавая темп легкого бега. — Уже догнал вас. Ускорить шаг!
Времени было катастрофически мало. Думаю, даже полных суток у меня в запасе не было на то, чтобы вгрызться в грунт и оборудовать хоть какие-то толковые огневые точки. И людей считай что и нет. Однако оставался крохотный шанс перехватить какой-нибудь из маршевых батальонов, которые, несмотря на хаос отступления, всё поступали и поступали в распоряжение Уткина. Из ополчения, но хоть бы и такие.
Многие в Советском Союзе, на самом деле, знали с какого края подходить к винтовке. Работали тиры, сдавали нормативы спортивной и военной подготовки, специальные курсы были. Еще и те, кто в гражданскую воевал, и они присутствовали в ополчении.
Только за то время, пока мы пылили по грунтовке к Прудку, нас обогнали два небольших, натужно ревущих автобуса ГАЗ, до отказа забитых людьми в гражданской одежде. Из их открытых окон грозно щетинились стволы старых винтовок Мосина. Гомель собирал последние силы.
— Товарищ лейтенант! — истошно просигналив, мимо меня сначала лихо, словно на гоночном треке, промчалась пыльная полуторка ГАЗ-АА.
Водитель, прокричав в открытое окно кабины, ударил по тормозам, машину пустило юзом, и она резко остановилась, да так, что кузов опасно накренился, грозя перевернуться. В раскаленном воздухе повисло густое облако сизой пыли.
Из скрипнувшей кабины проворно выпрыгнул коренастый мужик в промасляной гимнастерке. Лицо добродушное, покрытое слоем дорожной копоти, на губах — широкая улыбка. Но по его цепкому, колючему взгляду было отчетливо видно: это не деревенский дурачок-весельчак, а человек отчаянный, из тех, кто в панику не впадает.
— Моя фамилия Зеленцов. Командование меня отрядило к вам в распоряжение. Жду указаний! — бодро доложил он, козырнув грязной пятерней.
— Гранаты и бутылки с горючкой из Гомеля передали? — спросил я, останавливаясь и смахивая едкую пыль с лица. — Знаете где они складируются? Сможете взять? Или бумаги нужны?
— Знаю! Бумаги? Так у меня от товарища Уткина бумажка… все двери открывает, — похвастался Зеленцов.
— Удивительный беспорядок. Но для нас это и лучше… Давай тогда вези все, до чего дотянешься, но первое — горючку, — сказал я.
— Чего-чего, а этого смертоубийственного добра в кузове хватает, — на абсолютном позитиве ответил Зеленцов. Уверенности в его голосе было столько, словно он привез мне не хрупкое стекло с бензином, а как минимум пару сотен современных, из моего двадцать первого века, ручных гранатометов.
Нравятся мне такие люди. Они улыбаются не от глупости, а от внутренней силы. Они не теряют связи с жуткой реальностью и не скалятся над тем, над чем смеяться грешно. Но если человек сохраняет твердость духа и способен искренне улыбнуться надвигающейся смерти в лицо — это верный признак железного стержня. Такой свою «мосинку» в придорожную канаву не бросит и спину врагу не покажет.
— Поехали. Знаешь, где хата председателя колхоза в Прудке? Туда завезешь и отправляйся за бутылками.
— А как же не знать? — хмыкнул водитель. — Я и до начала обороны тут шоферил, каждую кочку помню, и сейчас мотаюсь, грузы развожу по весям. Игнат Иванович сейчас стопроцентно на траншеях должен быть.
Я запрыгнул в душную кабину, густо пахнущую бензином и дешевой махоркой. Полуторка сперва натужно зарычала, лязгнула передачей, а потом так резво рванула с места, как это было бы свойственно разве что мощным грузовикам из будущего.
— Сам движок перебрал! Армейцы-то драпают… — Зеленцов осекся, бросил на меня быстрый взгляд и впервые проявил смущение, поняв, что сболтнул лишнего при офицере. — Простите, товарищ лейтенант. Отходят на новые рубежи. Но много техники просто бросают сломанной на улицах в городе. А там и ремонта-то тьфу, плёвое дело! Где свечи нагаром забило, где карбюратор прочистить, где еще что по мелочи. Так что я запчастей снял на три машины вперед, мотор теперь урчит — как только что с конвейера сошедший!
Было видно, что мужик не просто уважает баранку — он живет железом. Это отличный знак. Дай бог выживет в этой мясорубке, такие золотые руки ой как понадобятся при восстановлении разрушенного Советского Союза. Впрочем, что-то я слишком забегаю вперед в своих мыслях. Сначала нужно пережить сегодняшний день.
Мы выехали на рубеж. Вторая линия обороны действительно строилась кипучими темпами. Даже более того: это были не пресловутые уставные ячейки, а настоящие траншеи. Вот только копали их дилетанты. И нисколько не военные. Наверняка было что-то такое…
— Копайте вон там!
— Хорошо. А что копать?
Вот только ответа не было, судя по тому, что я увидел, когда объезжал Вторую линию обороны. Да ее, считай, что и не было. Труд, человеко-часы были затрачены, а эффективности почти что ноль.
Траншея вытянулась по полю сплошной, идеально прямой линией — словно по линейке чертили. Хрестоматийная, идеальная мишень для пикировщиков люфтваффе. Зайди вдоль такой канавы с пулеметами на бреющем полете — и выкосишь батальон одним заходом. Да и пристреляться к прямой линии вражеским минометчикам будет проще простого: продольный огонь соберет кровавую жатву, ведь никаких изломов и зигзагов, гасящих разлет осколков, не было.
Мы проехали первую такую траншею, вырытую в длину метров на сто, но еще не углубленную до нормального профиля.
Вскоре грузовик затормозил у второй позиции, где копошилась уйма народу. Копали все: сутулые мужчины в гражданском, жилистые женщины, высохшие старики и даже подростки. Чуть поодаль, в тени под пыльными кустами, сидели дети, на дереве прикреплены колыски с младенцами, которых, видимо, просто не с кем было оставить в эвакуируемом городе.
Приглядевшись, я понял систему: женщины выбрали пару старух из своего числа, отдали им на попечение всех малышей, организовав импровизированные ясли под открытым небом. А сами, подобрав подолы юбок, наравне с мужиками спустились в ров.
Они тяжело, надрывно кряхтя, а порой издавая глухие, мучительные стоны от непривычной физической работы, швыряли тяжелыми совковыми лопатами наверх мокрую, вязкую землю. Наверху, на отвале, старики и мальчишки сапогами утаптывали формирующийся бруствер, спрессовывая неподатливую рыжую глину и суглинок в монолитную стену, которая завтра должна была принять в себя немецкий свинец.
Подобная картина массового ручного труда сразу же вызвала у меня острое чувство негодования. Но если уж разобраться по чести и вникнуть в суть происходящего, то бруствер сверху притаптывали четверо бойцов в пыльной форме красноармейцев и еще двое крепких мужиков в штатском. И делали они это со знанием дела: аккуратно выравнивали стенку нехитрым приспособлением из гладкого дерева, а также формировали амбразуры — небольшие углубления для стрелковых ячеек, чтобы боец мог вести огонь, не высовывая голову под пули.
Так что, пусть это и выглядело дико и несправедливо, что женщины ворочают тяжелую глину, занимаясь адским физическим трудом, а мужики лишь равняют землю наверху — в данном случае, к сожалению, это было тактически оправдано. Формировать правильный профиль окопа должен тот, кто понимает, как из него потом стрелять.
— Красноармеец, ко мне! — резко выкрикнул я, практически на ходу спрыгивая с подножки кабины полуторки. Обращался я ни к кому-то конкретному, но кто-то в форме должен был подойти на зов командира.
— Чего, товарищ лейтенант? — усталым, совершенно отрешенным голосом отозвался ближайший ко мне боец, тяжело опираясь на лопату.
— А по уставу отвечать не учили? — процедил я, сдерживая раздражение.
Впрочем, я не стал заострять на этом внимание. Наверняка передо мной стоял свежемобилизованный, призванный буквально на днях, а то и вовсе рабочий из полка Народного ополчения, на которого чудом нашлось армейское обмундирование, а сам он ни сном ни духом не знает, что такое строевая служба.
Хотя, признаться, до этого момента я искренне полагал, что в Советском Союзе — сплошь вынуждено милитаризированном государстве, которое через Осоавиахим и значки ГТО годами готовилось к войне, — об армейском уставе и о том, с какой стороны подходить к винтовке, знают если не все, то подавляющее большинство населения.
— Почему вы здесь, в тылу, а не на передовых позициях батальона? — сухо спросил я.
— Так это… майор один приказал нам тут… Наш полк полег, мы не знали… Майор. Так это… Копать, значит. И председатель местный тут руководит, — парень, которому на вид я бы не дал и полных восемнадцати лет, с глуповатым выражением чумазого лица пожал худыми плечами.
Я оглянулся по сторонам в поисках либо этого председателя, либо того самого мифического майора, который распорядился копать здесь братскую могилу вместо нормальной обороны. И тут же увидел, как от группы копающих ко мне целенаправленно направляется невысокий, но кряжистый мужик лет под пятьдесят.
Он шагал решительно, по-хозяйски, деловито нахмурив густые брови. Эта походка сразу выдавала в нем номенклатурного работника, человека, который долгие годы привык безапелляционно распоряжаться людьми.
— Товарищ командир, отчего людей отвлекаете от ударной работы? — деловито, с ноткой начальственного недовольства спросил он, подходя ближе. — У нас есть распоряжение товарища Уткина. Потом майор Митьков приказ написал…
Он протянул мне клочок бумаги, на котором коряво были написаны слова карандашом. Я даже не стал вычитывать. Скорее всего, да, там написан приказ. Но это ничего не меняет.
— Я назначен командиром полка Народного ополчения капитаном Уткиным руководить строительством второй линии обороны в секторе деревни Прудок и Старая Волотова, — чеканя каждое слово, отрезал я. — Так что с этой минуты вы, товарищ председатель, переходите в мое прямое подчинение. И будете беспрекословно следовать всем тем приказам, которые я буду доводить до вашего сведения. И сразу приготовьтесь к тому, что мои тактические решения будут для вас, да и для всех копающих здесь людей, крайне неприятными и тяжелыми.
Я не просто выдержал его строгий, оценивающий партийный взгляд, но и жестко продавил его своим командирским тоном.
— Но позвольте! Товарищ майор лично назначил меня ответственным, сам пальцем показал, где копать этот ров, и… — попытался возмутиться председатель.
— И где мне сейчас найти этого вашего майора? — перебил я. — Разве же вам не известно, что армия отходит? И тут власть полка Народного ополчения, милиции… я наделен властью. Не доводите до того, чтобы я ее применил по всей строгости времени и обстоятельств.
На самом деле я уже догадывался, что именно здесь происходит. Обычная, губительная фронтовая несогласованность. Или всё же за этим крылось нечто иное?
— Как хоть этот майор выглядел? — прищурился я.
— Ну как… Как майор. Форма исправная, хромовые сапоги. Чуб у него еще из-под фуражки выбивался, такой, с заметной проседью.
У меня внутри всё похолодело от злости. В голове моментально всплыл образ того самого трусливого майора, который пару дней назад бросил мой отряд и позорно сбежал от боя в лесу. Нет, я, конечно, могу ошибаться — сейчас, в августе сорок первого, после разгрома Западного фронта, седины у каждого второго уцелевшего командира Красной Армии явно прибавилось.
Однако, если это действительно тот самый майор, то вся эта кипучая возня с прямой, как стрела, линией обороны, которую он тут «организовал», преследует только одну цель. Спасибо, конечно, за рабочие руки, но я почти уверен, что всё это затеяно исключительно для спасения его собственной шкуры.
Идеальное алиби для трибунала НКВД. Мол, где я был во время прорыва немцев к Гомелю? Так героически строил Вторую линию обороны в тылу, выполнял стратегическую задачу! Это на случай, если бы особисты спросили его через какое-то время: чем это занимался старший офицер, который обязан был организовать разрозненных бойцов на жесткую оборону еще там, в деревне Хальч? В той самой деревне, которая уже осталась далеко позади, под пятой вермахта, и в которую Советская власть вернется еще ох как не скоро.
Я некоторое время молча обдумывал ситуацию, желваки нервно ходили по скулам. Потом, не обращая никакого внимания на то, что следом за мной семенил красный от возмущения председатель, который что-то непрерывно пытался говорить, оправдываться или даже требовать уважения к своей должности, я прошел вдоль всего рва. Я внимательно исследовал ту линию обороны, которую они здесь с таким адским трудом выстраивали.
— Ни к черту не годно! Братская могила, а не окопы, — жестко и громко, чтобы слышали все, припечатал я.
Выдвинутая далеко вперёд, в чистое голое поле, эта линия обороны представляла собой просто идеальную, хрестоматийную мишень для немецких фронтовых бомбардировщиков. А учитывая то, что советская авиация к августу сорок первого уже практически потеряла небо, самая главная и неотвратимая опасность исходила именно с воздуха.
И тут же со стороны деревни Поколюбичи, откуда мы только что пришли, донесся леденящий душу вой сирен. А следом горизонт вздрогнул от глухих, тяжелых разрывов авиационных бомб.
— Воздух!!! — во все горло заорал я.

Глава 17

Пригород Гомеля. Деревня Прудок.
18 августа 1941 года.

Мои бойцы, которые как раз только добежали до места землеройных работ, тут же горохом посыпались в уже выкопанные участки траншеи, порой даже сбивая с ног тех испуганных женщин, которые там находились. Я сам не сразу прыгнул в укрытие, да и, откровенно говоря, в этой тесной канаве уже просто не было свободного места.
Немецкие «лаптежники» — пикирующие бомбардировщики Ю-87 — заходили на цель аккуратно, как на полигоне. Профессионально, без малейшей суеты… Но они обрабатывали именно что позиции полка Народного ополчения и тех потрепанных подразделений Красной Армии, которые еще держались в Поколюбичах. Так зловеще качественно работали мрази что не стоило даже опасаться, что сюда долетит что-то.
В этом была злая, смертоносная методичность: включение ревунов, сброс бомб, точечное пикирование прямо на хлипкие завалы, щели и индивидуальные ячейки защитников Гомеля. Тут же выход из пике, разворот и спокойный уход в сторону своих аэродромов. Настоящий конвейер смерти.
— Наши! — вдруг истошно выкрикнул кто-то из толпы, указывая дрожащим грязным пальцем куда-то мне за спину.
Я резко развернулся и увидел в небе силуэты советских самолетов. Всего пять машин. Пять — против более чем полутора десятков немецких «лаптежников» и как минимум восьми «Мессершмиттов», которые шли в верхнем эшелоне охранения.
— Дай бог вам выжить, ребята… — тихо прошептал я, со щемящей тоской провожая взглядом юркие, толстенькие силуэты стареньких советских «ишачков» И-16, бесстрашно идущих в свой последний, самоубийственный бой.
— Те, кто в траншеях — продолжать работу! — рявкнул я, приводя замерших людей в чувство.
Били пока не по нам. А времени у нас не просто не было — его катастрофически не хватало. Нужно работать. Раз уж здесь начали строить линию, то пусть и будет, как я думал. Но ложная… а вот настоящую нужно не здесь делать.
— Твари, — зло сплюнул я, подводя итоги сражению за небо.
Воздушный бой закончился так же быстро, как и сама бомбардировка. Советских летчиков не подпустили к бомберам мессеры. Двое подбитых наших, один немецкий истребитель, и еще один, дымя белым, уходил прочь. Однако, когда «Сталинские соколы» рвались к бомбардировщикам, те дрогнули, поспешили сбросить. Так то не вышло, как на полигоне.
Со стороны Поколюбичей в безветренное небо взвилось гигантское пыльно-дымное облако. Туман войны медленно оседал, и в бинокль с того небольшого возвышения, на котором я находился, было отчетливо видно: немцы отстрелялись пугающе качественно, хоть и могли еще лучше. Передовая была смешана с землей. Если предыдущую наземную атаку капитан Уткин с трудом, но отбил, то следующая, после такой безжалостной утюжки с воздуха, почти наверняка увенчается для немцев успехом.
Я опустил бинокль и снова посмотрел на то убожество, которое здесь гордо называли линией обороны. Теперь всё стало кристально ясно. Я был абсолютно уверен, что без веского слова председателя колхоза тут не обошлось. Место для рва выбрали специально в чистом поле, подальше от ближайших деревенских хат, чтобы в случае боя их в меньшей степени задело шальными снарядами. Логику гражданского председателя, радеющего за колхозное добро, понять можно. Но не мне — человеку, которому предстоит здесь встать насмерть.
— Юзефович, Лашкевич, председатель! Ко мне! — строго и решительно скомандовал я.
Мои сержанты тут же, придерживая оружие, подбежали ко мне. А вот председатель приближался неохотно, медленно переставляя сапоги и всем своим видом демонстрируя номенклатурное недовольство.
— Слушай мою команду, — жестко распорядился я. — Срочная эвакуация… нет, мобилизация на работы, жителей из двух ближайших к полю линий домов. Полный разбор строений. Копаем «лисьи норы» — как именно это делать, я сейчас нарисую и объясню. Погреба, подполы, а также ледники, глубоко вырытые в землю, немедленно оборудуем под ДЗОТы. Бревна с разобранных изб укладываем завалами на улицах, перекрывая сектора обстрела, а также делаем из них мощные накаты над нашими траншеями.
— Не будет этого, товарищ лейтенант! — вдруг истерично, срываясь на фальцет, выкрикнул председатель. Лицо его пошло красными пятнами. — Мы с товарищем майором всё официально согласовали! Я вывел сюда всех людей, которые только могут держать лопату в руках, и даже больше! Я не позволю рушить дома советских граждан! Врага скоро погоним. А они без домов будут?
— А вот ты, товарищ председатель, прямо сейчас достанешь бумагу и составишь быструю, строгую опись имущества, — ледяным тоном отрезал я. — Чтобы когда сюда с победой вернется Советская власть, она полностью выделила лес и компенсировала людям все те материальные затраты, которые сейчас будут произведены по моему приказу. Оставшихся без крова немедленно выводить в тыл, в эвакуацию. Мы для того здесь и собираемся встать насмерть и лечь костьми, чтобы как можно большая часть мирных людей успела выйти из города и не досталась врагу. Или тебе стоит напомнить, что именно просвещенные германцы сейчас делают на оккупированных территориях с советским населением⁈ Особенно еврейского происхождения и членами Партии?
— Но товарищ майор запретил трогать дома! — упрямо, словно заведенный, повторил председатель. — Он мне обещал. Я ему дал… я заплат…
Я наострил уши. Что он? Заплатил некоему майору? Ерунда какая-то. И деньги сейчас, даже и серебро с золотом, не такие и ценные, когда стоит вопрос жизни. Но этот майор все больше вызывал у меня интерес.
— Бумага, документ? Нет? Так приведи мне этого своего майора! Скажи, где мне его сейчас найти⁈ — рявкнул я, вплотную шагнув к нему. Я смотрел прямо в расширенные от напряжения глаза председателя, а моя рука тем временем привычно расстегнула жесткую кожу кобуры и вытащила вороненый ТТ. — А пока этого не случилось — будешь беспрекословно делать то, что приказал я! Иначе то, что вы тут накопали — это не линия обороны. Это решето. Это идеальная братская могила для советских воинов!
Председатель не отступил ни на шаг. Он вперил в меня тяжелый, жесткий, абсолютно бескомпромиссный взгляд хозяина земли.
— Бах! — оглушительно хлестнул выстрел. Я выстрелил в воздух над его головой.
Но, к моему искреннему удивлению, этот кряжистый мужик, облеченный партийной властью и действительно душой болеющий за тех людей, которых ему доверили, даже не дрогнул. Лишь только слегка, чисто рефлекторно зажмурился от резкого звука, да побелели костяшки пальцев, сжатых в кулаки.
— Стреляй, лейтенант! — с надрывом, в котором не было ни капли паники, а только отчаянная обреченность, прокричал он. — Я в Гражданскую рубился, я с германцем в империалистическую в штыковую ходил! Расстреляй прямо здесь, перед бабами! Но дома ломать не дам!
— Я сделаю это, если придется! — мой голос лязгнул металлом, пистолет всё еще был намертво зажат в руке. — И ты, председатель, по-человечески где-то прав. Каждый из нас печется о своем. Ты — о колхозном добре, я — о боевой задаче. Но только давай вместе, без истерик подумаем: что сейчас нужнее Родине? Вот здесь, — я решительно обвел стволом ТТ ту идиотскую, ровную траншею, которая чернела в поле, — вот прямо здесь сегодня вечером бездарно полягут бойцы Красной Армии. Полягут рабочие из полка Народного ополчения, простые гомельчане, и, возможно, даже кто-то из мужиков твоего собственного колхоза, которые тут копают. И немцы пройдут по их трупам.
Я сделал паузу, чтобы он переварил сказанное, и продолжил, чеканя слова:
— А вот если мы немедленно оборудуем скрытые позиции в самой деревне, и ради этого разберем всего два крайних ряда домов… Ты ведь найдешь, к кому подселить тех людей, которые останутся без крова, если уж ты так упорно не хочешь отправлять их в глубокую эвакуацию? Хотя тут возникает вопрос к органам: почему ты тормозишь эвакуацию советских граждан из прифронтовой полосы?
Он молчал. Он смотрел в землю и тяжело дышал. Председатель всё прекрасно понимал: и про немецкие танки, и про неизбежность боев. Только не всегда даже самое рациональное понимание необходимости позволяет человеку легко принять страшную реальность, в которой нужно своими руками рушить то, что строил годами.
— Ты со мной, отец? — уже спокойнее, убрав пистолет в кобуру, спросил я. — Каждая минута сейчас оплачена кровью. За каждую потраченную на споры минуту те двести человек, что сейчас стоят вокруг с лопатами, могли бы оборудовать несколько огневых точек для защитников Родины. Ни шагу назад! Так сказал товарищ Сталин. Или ты, председатель колхоза, член партии, будешь спорить с решениями главы государства и командования?
Я не знаю, что конкретно возымело действие. Возможно, упоминание имени Сталина — всеобщий, подсознательный страх, основанный не только на ужасе перед репрессиями, но и на безмерном авторитете вождя. А может, суровый рационализм войны всё-таки победил в упрямой крестьянской голове. Но председатель тяжело вздохнул и понурил голову, всем своим видом показывая: да, он согласен. Согласен вынужденно, с болью в сердце, но чинить препятствий и саботировать мои приказы больше не будет.
— Старшина Юзефович, — негромко подозвал я стоящего неподалеку пограничника, который всё это время настороженно сжимал винтовку, готовый вмешаться, если бы мой конфликт с властью перешел в фазу силового задержания. Старшина четко подошел. — Ты и твои бойцы собирали с убитых в лесу немцев золотишко, часы и немецкие оккупационные марки.
— Так, было дело, товарищ лейтенант. Трофеи. Но… надо возвернем все.
— Отдайте всё это сейчас председателю. До последней марки и колечка. Пусть раздаст тем людям, чьи дома мы сейчас пустим на бревна для блиндажей. Хоть какая-то компенсация. Выполнять.
Старшина с откровенным недоверием покосился на председателя. По всему его насупленному виду читалось, что он отдает эти собранные с убитых врагов трофеи словно какую-то грязную взятку. Юзефович был нашим человеком, кадровым пограничником, крепко накачанным правильными идеологическими нарративами. Он прекрасно понимал, что эта уступка, которую я сейчас делаю — передаю хоть и не самое большое богатство, но всё же золото и валюту, чтобы хоть немного подсластить гражданским горькую пилюлю потери жилья — это компромисс. И старшина был внутренне не совсем согласен с этим решением, но приказ командира выполнил беспрекословно.
А потом начался ад. Были женские крики, горькие, надрывные слезы и страшные проклятия мне вслед. Один крепкий мужик, увидев, как на его аккуратное подворье заходят бойцы с топорами и ломами, впал в истерику: рвал на себе рубаху, падал на колени в пыль и требовал, чтобы его застрелили прямо здесь, потому что как дальше жить без дома и нажитого хозяйства, он не понимал. Нервных, тяжелых, рвущих душу ситуаций было с избытком.
Однако я безжалостно задавил в себе всяческую жалость. Задушил ее на корню, заставив себя действовать исключительно холодно и рационально. В конце концов, разве не жалко мне было бы тех молодых парней и ополченцев, которые остались бы в тех прямых траншеях в поле и ни за грош сложили бы там свои головы под бомбами? Разве я не понимаю, что для того, чтобы приблизить нашу победу, чтобы сделать максимум невозможного, порою придется поступать в прямое противоречие со своей человечностью? Это война на истребление. Война, где либо мы их, либо они нас. И в этой бойне любые, даже самые жестокие методы — в том числе по отношению к своим же людям — нужно использовать, если они направлены на уничтожение абсолютного коричневого зла, пришедшего на нашу землю.
Еще минут через двадцать горизонт задрожал. Со стороны первой линии обороны донесся тяжелый, перекатывающийся гул — начался бой. Стрекотня пулеметов и глухие удары артиллерии в семи километрах от нас слились в сплошной шквал такой интенсивности, что казалось, этот бой куда более ожесточенный и кровавый, чем та утренняя мясорубка, в которой я сам недавно участвовал на позициях полка Народного ополчения. Уткина там сейчас жали по-черному.
Мы разбирали дома. Делали это варварски быстро. Оказалось, что развалить на венцы бревенчатую избу, если работать в несколько десятков рук, много ума и времени не надо. А потом, под откровенные рыдания женщин и глухие стенания мужиков, чьи дома шли на укрепления, мы выстраивали мощные ДЗОТы.
Все пустые мешки, из которых высыпали прямо на землю спешно выкопанную (из-за скорого прихода немцев) картошку, туго набивались тяжелым суглинком и укладывались в амбразуры. Подполы, глубокие кирпичные погреба и холодники-ледники, которые имелись во многих далеко не бедных дворах Прудка, перекрывались в три наката бревнами и превращались в неприступные огневые точки, невидимые с воздуха.
Юзефовича с частью людей я отправил в соседнюю Старую Волотову, чтобы там, уже под его жестким командованием, происходило абсолютно то же самое. Возможно, люди прямо сейчас проклинали нас последними словами за то, что мы разрушали их мирный быт, но думать об этом мне было некогда. Я метался по селу как белка в колесе, бегал от одного участка к другому, напрочь забыв, что такое усталость. И, казалось, чудом поспевал везде. Жесткая, эшелонированная линия обороны медленно, но верно выстраивалась по правому берегу реки Сож.
— Игнат Иванович! — в какой-то момент я выцепил взглядом председателя, который, смахнув пот, тоже тяжело втянулся в работу. — Под твоим чутким руководством нужно сделать еще одну вещь! Организуй баб, набейте соломой и тряпьем как можно больше чучел. И рассадите их в тех прямых траншеях, что вы выкопали в поле!
Председатель непонимающе заморгал.
— Слушай внимательно! — на ходу ставил я задачу. — Сделать надо так, чтобы над бруствером виднелись в лучшем случае только старые каски, шапки да черенки от лопат вместо стволов. Чтобы немцы, подошедшие к полю на километр или два, в бинокли не смогли понять, что в тех траншеях нет ни одного живого человека. И чтобы их летчики с воздуха обманулись и сбросили бомбы на пустышки! Выполнять!
Мне казалось, что если бы у председателя прямо сейчас была физическая возможность накатать на меня донос в особый отдел, он бы сделал это не задумываясь. Слишком уж самоуправно я распоряжался в его вотчине. Вот только жаловаться было некому — на нашем участке не было даже капитана Уткина. Остатки разрозненного командования, да и весь уцелевший личный состав 63-го стрелкового корпуса в эти часы спешно, под огнем, переправлялся через реку Сож. Они отходили на левый берег, в пригородный рабочий поселок Новобелица, который в будущем станет одним из крупных районов Гомеля, но пока служил спасительным рубежом.
— Стой!!! — во все горло выкрикнул я, бросаясь наперерез, когда мимо нас по пыльной дороге попытался проскочить гражданский автобус ЗИС-8.
Водитель ударил по тормозам, машину дернуло. Шофер, высунув потное, перемазанное сажей лицо из окна, недовольно крикнул:
— Товарищ лейтенант, не задерживай! Приказано пополнение из ополченцев на передовые огневые рубежи отвезти. По мере формирования партийных батальонов их туда и развожу!
— Отвезешь. Но позже, — решительно отрезал я, подходя вплотную к кабине.
— Но это прямое нарушение приказа! — возмутился шофер, хватаясь за рычаг КПП.
Из скрипнувшей складной двери автобуса тяжело вылез хмурый старшина-интендант и с вызовом посмотрел на меня.
— Старшина, послушай меня внимательно, — я старался говорить спокойно, но жестко. — Только что там, впереди, закончился плотный стрелковый бой. Немцы позиции Уткина с ходу опять не взяли, умылись кровью. Значит, что будет дальше? Правильно, сейчас начнется еще более массированный налет «лаптежников», или их артиллерия начнет перепахивать окопы с землей. Пошлешь туда людей сейчас — угробишь пополнение на марше! Переждите здесь. А еще лучше — выгружайтесь и помогите нам укрепляться. Мы тут копаем нон-стоп, даже когда передовую утюжат бомбами. Если они прорвут первую линию, встречать врага будем здесь.
Возможно, мы бы еще поспорили, выясняя, чей приказ весомее, но тут из-за поворота, со стороны Поколюбичей, показался еще один изрешеченный пулями автобус, а за ним потянулась страшная вереница крестьянских телег. Они везли с передовой убитых и тяжелораненых. Картина была жуткой: стоны, крики, кровь, капающая сквозь доски прямо на дорожную пыль. Даже перебинтованы были далеко не все — бинтов катастрофически не хватало, в ход шли обрывки нательного белья.
От сопровождающих эти подводы бойцов я узнал страшную новость. Медсанчасть, дом рядом с ним, разбомбили. Сбросили фугасную бомбу прямо на дом, который использовался как полевая медсанчасть. И это при том, что на крыше здания мелом и кумачом был выложен огромный, хорошо видимый с воздуха Красный Крест. Пилотам люфтваффе было плевать на конвенции.
— Сержант Лашкевич! — выкрикнул я, чувствуя, как внутри закипает глухая ярость.
Сержант тут же вырос передо мной, сжимая винтовку.
— Отправляйся ползком, огородами, к капитану Уткину на первую линию. Скажи ему: если у него осталось тяжелое вооружение, которое можно скрытно эвакуировать и использовать здесь, на второй линии обороны, пусть немедленно отсылает его нам в тыл. Иначе потеряем всё при прорыве.
Я подошел к остановленному автобусу пополнения. В салон и в кузов ехавшей следом полуторки набилось не меньше сотни человек. Подростки из ФЗУ с горящими глазами, сутулые заводские мужики лет под сорок и даже откровенные седые старики. Вооружены они были из рук вон плохо — винтовка приходилась дай бог на каждого третьего.
А ручной пулемет Дегтярева я и вовсе увидел только один на весь отряд. Зато эти люди в гражданском сидели прямо на тяжелых зеленых ящиках. Три батальонных миномета, солидный запас мин к ним и просто огромное, пугающее количество ящиков с бутылками, начиненными зажигательной смесью. «Коктейли Молотова» были сейчас нашим главным противотанковым аргументом.
Наступала ночь. Канонада постепенно стихла. Было очевидно, что немцы, привыкшие воевать по расписанию, после ужина банально легли спать.
В какой-то момент, вглядываясь в темнеющий горизонт, я ощутил острое, почти непреодолимое желание. У меня появился соблазн взять пару проверенных парней, тихо сходить в разведку и устроить фрицам кровавую баню. Подрезать часовых, закидать гранатами спящие расчеты, чтобы не чувствовали они себя на нашей земле так вольготно.
Руки сами тянулись к автомату. Но ответственность командира, которую я добровольно взял на себя, не предполагала никаких дерзких, лихих действий. Даже если бы эти диверсии были тысячекратно просчитанными и тактически рациональными, мой риск был неоправдан. Убьют меня в ночном поиске — и кто завтра будет руководить обороной Прудка? Батальон без командира — это просто вооруженная толпа.
Люди валились с ног, засыпая прямо в вырытых ячейках, опираясь на лопаты. Работа не прекращалась ни на одну минуту, мы вгрызались в землю при свете звезд. И к полуночи основные контуры обороны деревни Прудок были жестко очерчены. ДЗОТы замаскированы, огневые сектора распределены.
Было бы, конечно, неплохо прокопать в поле еще и глубокие противотанковые рвы, чтобы остановить немецкую броню. Но таким колоссальным количеством трудоспособных людей и экскаваторами я, увы, не обладал. Завтра придется встречать немецкие танки тем, что есть — живой силой и стеклом с горючкой.
Однако центральная улица Прудка и наиболее широкие, проходимые проселочные дороги были наглухо перекрыты мощными завалами из бревен разобранных изб. И мало того — подходы к этим импровизированным баррикадам были уже щедро усеяны сюрпризами: там скрытно стояли растяжки.
Поле боя перед самой деревней тоже планомерно наполнялось смертельными ловушками для наступающих немцев. Трое кадровых пограничников, которые были мною выдернуты с земляных работ как самые опытные в минно-диверсионном деле, ползали в высокой сухой траве.
Они вбивали короткие деревянные колышки, натягивали между ними тонкую, едва заметную бечеву и подготавливали места. Вернее, боевые гранаты на концы растяжек они пока не цепляли, но всё было подготовлено так, чтобы в нужный момент оставалось лишь вставить запалы и сорвать кольца. Я панически боялся того, что хаотичное отступление наших войск с первой линии обороны пойдет именно по этим полям, и отходящие в неразберихе ополченцы просто подорвутся на наших же минах. Поэтому окончательное минирование оставили на самую последнюю секунду.
Кроме того, по моему приказу из колхозных запасов были распакованы и выкачены на позиции бочки с горючим. Двумя сплошными прерывистыми линиями поперек поля, прямо по высохшей августовской стерне, был щедро разлит керосин, остатки тракторного бензина и та самая вязкая, липкая смесь, которая шла для снаряжения «коктейлей Молотова».
Огненный рубеж был готов. Окидывая взглядом проделанную работу, я был практически убежден: уж одну атаку, даже если она будет исключительно свирепой, поддержанной бронетехникой и решительной, мы здесь точно выдержим. Умоем фрицев огнем.
Напряжение последних бессонных суток всё же накрыло меня свинцовой тяжестью. В какой-то момент я сильно покачнулся, перед глазами поплыли мутные круги. Лишь чудом, благодаря тому, что находился вплотную к одному из бревенчатых завалов и успел за него ухватиться, я смог удержаться на ногах и не рухнуть в дорожную пыль.
— Я спать. Два часа меня не будить, если танки не попрут, — глухо сообщил я сержанту Лашкевичу.
Сержант как раз недавно вернулся с передовой от капитана Уткина. Вернулся ни с чем. Точнее, без тяжелого вооружения, зато с целым набором отборных, многоэтажных матерных выражений, которые комбат щедро адресовал лично мне за самоуправство. Впрочем, я не обижался. Я был абсолютно уверен: в какой-то момент, когда давление врага станет критическим, командир полка Народного ополчения всё же додумается до очевидного. Он поймет, что часть вооружения с обреченной первой линии нужно срочно оттягивать глубже, на наши подготовленные позиции. Лишь бы не опоздал.
Я рухнул прямо на дно вырытой траншеи, подстелив под себя какую-то ветошь, и мгновенно провалился в черную пустоту без сновидений.
Проспал я всего несколько часов, а подхватился так, будто меня ошпарили крутым кипятком. Сердце колотилось где-то в горле. Спросонья, в первой секундной панике мне показалось, что я проспал всё на свете, что бой уже состоялся, оборона прорвана, и я один валяюсь в глубоком тылу врага.
Я судорожно сел, хватаясь за кобуру, но тут же шумно выдохнул. В предрассветных сумерках я увидел перед собой знакомые, родные лица из моего отряда. Передо мной стояли старшина Лашкевич, а так же тяжело перебинтованный, с пятнами проступившей на повязке крови, но с глазами, полными холодного упрямства младший лейтенант Серёгин. Живые. Прорвались.
Глядя на их осунувшиеся от усталости, изможденные, но злые лица, я усмехнулся, стряхивая с себя остатки липкого сна. Понял, что мы еще повоюем.

Глава 18

Пригород Гомеля.
19 августа 1941 года.
Стояла глухая ночная тишь. Изредка над горизонтом с негромким хлопком взмывали немецкие осветительные ракеты. Там, впереди, они заливали поле сражения мертвенно-бледным светом, но отсюда, с наших позиций, мы видели лишь желтоватые всполохи, скользящие по низким облакам. Иногда вдалеке нервно и коротко, словно спросонья, огрызался пулемет — и тут же замолкал. Немцы спали. Не все, но порядок — есть порядок. Отбой! Война по расписанию.
Уверен, что без задних ног спали в своих неглубоких ячейках и измотанные бойцы полка Народного ополчения. Там без порядка, но на глухой ярости, была устроена система обороны. Но воины не могли не воспользоваться затишьем перед бурей.
А вот мы работали. В темноте гулко лязгали лопаты о сухую августовскую землю, слышалось тяжелое, хриплое дыхание. Я прекрасно понимал, что загоняю людей почти в гроб этой непрерывной землеройной каторгой. Но мысленно твердил как мантру: «Еще немного. Еще чуть-чуть. Продержитесь хотя бы час…»
Все, что можно было использовать, как укрытие, все входило в общую систему, которая соединялась или завалами, или окопами, не ровными обязательно, с отводами по глубине. Так что не с нуля капали, а использовали уже все, что только можно, создавая из деревни, части ее, настоящий укрепрайон.
— Я так понимаю, нас стало больше? — негромко спросил я, разглядев в предрассветных сумерках незнакомые силуэты.
Это были не гражданские из того самого автобуса, а красноармейцы в запыленных, пропотевших армейских гимнастерках. Ощущение, словно бы я проспал что-то важное.
— Разрешите обратиться, товарищ командир! — из темноты вынырнул лейтенант.
Обратился правильно, по уставу. Сразу обозначил, что признает мое старшинство, несмотря на одинаковые звания. И дело тут было не в моем чувстве собственного величия, а в том, чтобы на рубеже не возникло смертельно опасной неразберихи.
— Лейтенант Воронин, Аркадий Геннадьевич. Выходили из окружения, — хрипло, но четко доложил он. — Часть отряда под командованием подполковника Митина осталась прикрывать отход на передовых позициях полкаа Народного ополчения. А меня с двумя сотнями штыков отправили к вам на усиление.
Я присмотрелся. Совсем молодой парень. Для меня, впрочем, и подполковник сейчас мог бы показаться юнцом, но этому лейтенанту было от силы лет двадцать. Щуплый, лицо еще по-детски округлое, измазанное землей. Даже непонятно, как его приказы могли воспринимать тертые жизнью мужики в строю. Однако, его голос сильно диссонировал со внешностью. Это был мужской баритон, крепкий, уверенный.
— Карту вероятных защитных сооружений и схему второй линии обороны видели, товарищ лейтенант? — спросил я уже жестким, окончательно проснувшимся командирским голосом.
— Видел, товарищ командир, — Воронин на секунду замялся, но выпрямился. — Не имею возможности со всем согласиться с тактической точки зрения. Но это ваше решение, ваш рубеж, и я подчинюсь беспрекословно. Товарищ Уткин просил меня особо о том…
Я даже не стал заострять внимание на этом легком выпаде. Юношеский гонор. Зато исполнительный, свято чтит устав и, что самое главное, в его глазах еще горела искренняя вера в то, что мы остановим здесь немцев.
— Принимайте участок. Занимайтесь работами, а местных жителей я сейчас буду отпускать по домам, — приказал я. — Своим бойцам установите сменный график: три часа копают, складывают баррикады, три часа отдыхают. В часы отдыха — спать всем непременно, проверяйте лично.
В целом контуры нашей обороны уже вырисовывались во мраке. Когда работает большая масса людей, да еще при достаточном количестве шанцевого инструмента, горы свернуть можно. Но, откровенно говоря, нашу позицию спасало то, что мы грамотно опирались на уже проделанную работу — саму деревню. Мы вгрызались в нее: углубляли крестьянские подполы и холодные ледники, маскировали позиции в сараях, приспосабливали ямы под ячейки, усиливали бревнами и землей толстые стены полуразрушенных домов.
— Разливайте горючку! — крикнул я бойцам у обочины, где выстроилась шеренга пустых бутылок а еще и бочки. В воздухе тяжело запахло бензином.
В откопанные загодя канавки стали заливать жидкость. Твердые суглинки не быстро пропускали влагу, был шанс, что много горючего останется в канавках и эта уловка еще обязательно скажет о себе.
Присев и прикрывая фонарик полой куртки, я принялся писать доклад Уткину. Некоторые фланговые участки, на плотную оборону которых у меня не было ни людей, ни понимания, где их брать, мы густо заминировали. В основном ставили примитивные растяжки, настоящих мин катастрофически не хватало. Теперь нужно было с ювелирной точностью зарисовать и описать безопасные проходы для наших отступающих частей, чтобы свои же не подорвались. Я это сделал.
Закончив, подозвал связного:
— Председателю колхоза передай мой приказ: пусть немедленно отводит людей в эвакуацию. Ну, из тех, кто согласен уйти. Их помощь на передовой больше не нужна, дальше сами справимся. И трактора подготовьте… обвешайте как следует. Даже свои отступающие в сумерках должны видеть, что у нас тут есть «танки»…
Психология. Но не моя придумка. Я знал, что нечто подобное бойцами Красной Армии применялось и при обороне Одессы. Тогда сильно немчура испугалась бутафорских исполинов. Чтобы не говорили, но наших танков они опасались особо.
Я еще раз критически окинул взглядом фронт работ. Да, тяжело, люди держались на честном слове и адреналине, но… Уткин, а следом и я, всё же послали прошения в штаб 21-й армии. Он через своего зама Руднева, я другими посыльными. Просили, чтобы генералы оставили нам добровольцев — да хоть сколько-нибудь! — и подкинули техники. Ну пусть бы с десяток пушек, но нам и то хлеб.
Я был уверен: в той, иной реальности ничего подобного бы не случилось. А здесь Уткин жив. Не погиб в бессмысленной мясорубке на второй день боев, а прямо сейчас грамотно и жестко организует людей на сопротивление. И мясорубки уже не столь и бессмысленные, ибо поля в пригороде окрасились в цвета фельдграу, немецкие трупные цвета.
Вышедшие из окружения работали с удвоенным азартом, на кураже. Бойцы были мотивированы злостью. Несмотря на свинцовую усталость, они еще два часа яростно вгрызались в землю, дооборудуя «лисьи норы», глубокие контуры которых уже четко вырисовывались на склонах.
Мне порой сложно было убедить людей бросить лопаты. Понимали эти бойцы, уже понюхавшие пороху, что главное оружие войны — это ломата. Ну и те трактора, которые помогали нам в строительстве.
Все ждали удара на рассвете, а я знал наверняка: немцы не пойдут в атаку с самого утра. У них война войной, а завтрак по расписанию. Их военная машина работает по педантичному, четкому графику.
Но понимал я и суровую физиологию: если не дать этим измотанным бойцам поспать хотя бы пару часов и не организовать им горячую кормежку, из них не выйдет солдат. Это будут просто полуживые мишени, не способные выполнять боевые задачи и удерживать накатывающие немецкие полчища на этой наспех созданной полосе укреплений.
* * *
Гомель.
19 августа 1941 года. 3 часа утра.
Генерал-майор Василий Николаевич Гордов не спал уже который день. Лицо осунулось, глаза воспалились от табачного дыма. Он мучительно осознавал, что больше, чем уже сделано, изменить нельзя. Или же ему попросту не хватало для этого полководческих компетенций. Волей злого рока брошенный командовать обреченной 21-й армией, он не был ни морально, ни профессионально готов к роли спасителя рушащегося фронта. Но он старался. Он делал всё, что мог.
— Докладывай, Ваня, — глухим, надтреснутым голосом произнес Гордов, тяжело опускаясь на деревянную скамейку.
Они находились в знаменитом гомельском парке, прямо напротив дворца Румянцевых-Паскевичей. Некогда великолепная усадьба XVIII века, ставшая Домом Пионеров после установления советской власти, теперь стояла с выбитыми стеклами, посеченная осколками немецких бомб.
Здесь, в зеленом сердце Гомеля, где до войны так любили гулять горожане, теперь яблоку негде было упасть. Парк и набережная реки Сож превратились в бурлящий котел из отступающих людей и техники. Нередко брошенной техники. Но… как получалось, что и брошенных людей. Тех, кто прикрывает отход целой армии, стоит насмерть на подступах к Гомелю, в основном горожане.
Одна из спасительных переправ через реку Сож была налажена как раз у окончания парковой зоны, между пристанью и электростанцией. Другая скрипела понтонами прямо под крутым холмом. Эта переправа была налажена даже не военными инженерами, гомельчане, сами, многие из которых потом отправились на линию соприкосновения с врагом, построили вторую переправу.
— Большая часть армии за ночь переправилась, — порученец генерала Иван Потужный докладывал бодро, почти бравурно. — Благодаря тому, что стемнело и снизилась интенсивность налетов вражеской авиации, у нас суммарные потери на воде значительно меньше, чем на начало вчерашнего дня.
Гордов мучительно, одними губами, улыбнулся и поднял на молодого лейтенанта тяжелый взгляд.
— Ты, Ваня, так мне докладываешь, будто мы войну уже выиграли. Или, как минимум, отбросили немцев обратно за Минск. А что насчет ночи… То она заканчивается.
— Товарищ командарм, ну так сдержали же немцев! — Иван горячо сжал кулак. — Предполагали же, что они еще к ночи прорвутся на улицы. Из-за этого гнали людей вплавь, даже худые лодки задействовали, перегружали переправы, теряли тягачи… А часть имущества вообще бросили, думали — не успеем вывести из Гомеля. Но ведь сдержали же оборону!
Гордов покачал головой и тихо, с горечью ответил:
— Не мы, Ваня… Не мы.
— Василий Николаевич, позвольте мне… — негромко начал старший лейтенант Иван Потужный.
Он занимал при Гордове неясную должность: не адъютант (в Красной Армии таких должностей официально не было), и даже не порученец по особо важным делам. Он просто находился безотлучно при генерал-майоре и обладал удивительным талантом по крупицам собирать важнейшие разведданные там, где, казалось бы, выудить было нечего. Но вот так, по имени-отчеству, Потужный обратился к безмерно уважаемому им командиру впервые.
— Ну, что еще скажешь, наглец? — Гордов устало повернул голову, но вдруг осекся.
Потужный было собирался начать говорить, как глаза генерала недобро сузились. Гордов резко вскочил со скамьи и тяжелым шагом устремился к аллее.
— Да на кой ляд ты сюда полуторку ставишь⁈ Что, материальную часть уже всю спасли⁈ Вози оружие, людей! — закричал Гордов на разрыв связок, рывком распахивая скрипнувшую дверцу пыльного ГАЗ-АА, нагло заехавшего прямо на территорию парка.
Мотив шофера для генерала был ясен как день. Приказ командарма гласил: людей на переправу пускать в первую очередь, технику — во вторую. Поэтому многие шоферы просто бросали машины у пристани, чтобы затеряться в толпе, перебежать по понтонам через реку Сож и укрыться в Новобелице — небольшом городке на том берегу, который пока еще не слился с Гомелем. Но сейчас-то… ситуация изменилась. Да и нервы у генерала сдавали.
Шофер Владимир Зеленцов, которого генерал буквально за шкирку выдернул с сиденья, кубарем вывалился из кабины прямо на покрытый каменной крошкой асфальт. Он вжал голову в плечи, приготовившись к удару. Мыслей сопротивляться не возникало: против генеральских звезд в петлицах не попрешь.
Но Гордов внезапно замер. То ли увидел застывший животный страх в глазах шофера, то ли посчитал рукоприкладство недостойным командарма.
В этот момент с пассажирского сиденья полуторки ловко спрыгнул лейтенант. Одернув запыленную гимнастерку, он чеканным строевым шагом подошел к генералу. Гордов окинул его цепким взглядом и сам невольно подобрался. Перед ним стоял командир, который явно уже понюхал пороха и прополз на брюхе под огнем не один километр. Форма в грязи, на скуле запеклась ссадина, но выправка — безупречная.
Но главное — лицо этого молодого воина горело скрытым, праведным гневом. Он смотрел на генерала прямо, не отводя глаз. В нем чувствовался стальной стержень, разительно отличавший его от тех растерянных командиров, что торопливо уводили свои поредевшие отряды за реку, всё дальше на восток — в сторону Новозыбкова и Клинцов, на брянское направление.
— Товарищ командарм! У меня к вам донесение от командира Второй линии обороны Гомеля, — голос лейтенанта чуть дрогнул: всё-таки субординация в какой-то мере была нарушена, — но взгляд остался твердым.
— Машину здесь бросить хотели? — всё еще тяжело дыша, но уже сбавив тон, жестко спросил Гордов. — Разве армии грузовики не нужны? Какая еще Вторая линия? Уткин прислал?
Вот тут генерал-майор чуть было и петуха в голосе не дал. Он был предельно благодарен Уткину, да и всему партийному руководству города. Именно их усилиями армия все же выходит из окружения, сдерживая немцев на одном участке. И тем самым, без взятия города, кольцо германцы не смыкают.
— Мы прибыли не за тем, чтобы машину оставлять, товарищ командарм. Мы видим, что здесь полно брошенной техники. Если в кузовах есть хоть какой-то груз — патроны, провизия, — который поможет обороне Гомеля, мы хотели бы его забрать на передовую. И донесение доставить.
Гордов молча, резким движением вскинул руку с раскрытой ладонью. Не для того, чтобы поздороваться с дерзким лейтенантом — он требовал бумагу.
Генерал вчитался в строки донесения. Написано было ровным, твердым почерком и, что в нынешней фронтовой суматохе случалось крайне редко, без единой грамматической ошибки. Что вообще выходило за грани понимания. Бумага слегка подрагивала в его пальцах. В какой-то момент генерал-майор даже подумал о том, что это опять немецкие диверсанты.
Были тут одни, прибыли в форме красных командиров прямо к парку, какие-то донесения привезли, якобы от генерал-лейтенанта Петровского. Что, мол, тот выжил и приказывал прекратить на день переправу. Но… как раз у генерала был старший политрук со старшим же военным прокуром, которые докладывали о смерти Петровского и доказательства у них были… Само тело Петровского, вывезенное его порученцем. Так что… от фашистов можно было ожидать чего угодно.
— Значит, некий лейтенант… — Гордов поднял покрасневшие от недосыпа глаза, и в его голосе зазвенел опасный металл. — Меня, генерал-майора, командарма двадцать первой армии, просит о содействии в обороне Гомеля⁈ — последние слова он выкрикнул почти с надрывом.
Хотел ли командир ополченцев, лейтенант Иван Шилович, сознательно вложить в эти сухие строки упрек в оставлении позиций? Или же это измотанная психика самого командарма, раздавленного тяжестью вынужденного отступления, заставляла его искать двойные смыслы? Но со стороны это выглядело именно так: какой-то дерзкий лейтенант упрекает в трусости кадровую армию.
Упрекает просто потому, что сам он встал насмерть и собирается делать то, что по уставу и совести должны были делать все — стоять в обреченном городе до последнего патрона.
Гордов усилием воли взял себя в руки. Он сжал челюсти так, что желваки заиграли на худых скулах. Этот лейтенант, сидя в своих наспех вырытых окопах, не видит и не может видеть всей оперативной карты. Он не знает, что над 21-й армией нависла смертельная угроза. Если прямо сейчас не увести измотанные дивизии за реку, туда, на восток, то совсем скоро, где-нибудь в районе Клинцов, бронированные клещи сомкнутся. И тогда возникнет новый «котел», по масштабам уступающий разве что страшной белостокской трагедии первых дней войны.
Нужно любой ценой спасать ядро армии. Отправлять разрозненные части на переформирование, чтобы влить их в свежие дивизии. Генерал никому не озвучивал эту страшную мысль, гнал ее от себя, но в глубине души с леденящим ужасом понимал: такими темпами немцы могут дойти до самой Москвы. И эти сохраненные сегодня солдаты будут защищать столицу завтра.
Генерал безмолвствовал не менее трех минут. Он стоял неподвижно, лишь тяжело дышал, изредка бросая мрачные взгляды в сторону площади Ленина. Там, у высокой кирпичной пожарной каланчи, продолжали скапливаться грузовики — водители в панике бросали их, спеша к спасительным мостам. Густой дым от горящих окраин застилал небо, сыпал серым пеплом на сукно гимнастерок.
— Ваня, — глухо, но твердо произнес командарм, принимая решение. — Отправляйся за реку, в Новобелицу. Отдай мой приказ. Те младшие командиры и красноармейцы, кто добровольно готов вернуться и сложить голову в боях с фашистами… пусть пополнят ряды ополчения. Ни одного старшего командира чтобы только не было. Они пригодятся в будущих боях. А бойцов еще наберем. Хоть в Сибири, хоть еще где. Командир — штучный товар. Но следи жестко, чтобы отток не стал массовым! Ядро двадцать первой армии мы обязаны сберечь.
«Цинично. Страшно обезличивать людей, превращая их в сухие цифры потерь и резервов, — с горечью подумал Гордов. — Но на войне иначе нельзя».
Он понимал непреложный факт: именно эта отчаянная оборона на окраинах дала армии драгоценное время. Благодаря ополченцам до сих пор функционировали переправы через Сож. Немецкие «юнкерсы» разгружали свои бомболюки в первую очередь на позиции ополчения, которое чудом вгрызлось в землю и не пускало танки в Гомель. И генерал считал себя в неоплатном долгу перед этими смертниками.
— Добровольцев дать не более двух тысяч штыков. Проконтролируй это лично, Ваня, особым образом, — добавил Гордов. — Из вооружения, что трудно транспортировать через реку… отдай им всё, вплоть до батальонной артиллерии. Пушки калибром выше «сорокапяток» не давать — они нужны нам. И это… что там немецкого есть — отдавай. Нам ни к чему, боеприпасов не найдем. А им, на два-три боя…
Гордов до хруста сжал кулаки. Два боя… все защитники Гомеля — смертники.
— Товарищ командарм, — снова подал голос прибывший лейтенант. Он сделал шаг вперед, не давая Гордову уйти в свои мысли. — Людей у нас мало. Нам позарез нужны снаряженные диски к пулеметам Дегтярева, Максимы. И, если есть хоть малейшая возможность — пистолеты-пулеметы. Обычными винтовками мы не удержим улицы, скоро предстоят плотные городские бои.
— Много ты от меня просишь! А чем мне армию прикрывать? — Гордов с досадой махнул рукой, но вдруг замолчал.
В его измотанном сознании мелькнула неожиданно спасительная мысль, принесшая странное облегчение. Теперь этот кровавый хаос отступления приобретал иной, вполне логичный окрас. Если там, на окраине, останутся упертые добровольцы с хорошим боекомплектом, то в рапорте для штаба фронта всё будет выглядеть иначе. Можно доложить, что именно армия жестко держит оборону Гомеля, планомерно отводя основные силы за водную преграду. Вроде бы всё складывалось гладко. И для военной истории, и для трибунала.
Смертельно уставший шофер Зеленцов, конечно, крепко обиделся на генеральскую грубость, но смолчал. Устав есть устав. И уже через полчаса он гнал свою дребезжащую полуторку обратно через весь горящий Гомель, по засыпанной битым кирпичом улице Советской, ко второй линии обороны. Рессоры машины жалобно скрипели: кузов был доверху забит оружием и цинками с патронами. Всё это богатство они с лейтенантом наспех, но жадно выпотрошили в парке из брошенных грузовиков и заглохших легких танков. И теперь этому бесхозному железу предстояло послужить своему единственному верному назначению — продолжить сеять смерть в рядах оккупантов.
* * *
Пригород Гомеля.
19 августа 1941 года. Полдень.
— Всем к бою! — сорвав голос, прокричал я, падая на дно окопа.
Был полдень. Вторая массированная атака за это бесконечное утро. Интенсивность немецкого артогня возросла настолько, что казалось, на передовых позициях полка Народного ополчения разверзлись врата в ад. Разглядеть что-либо сквозь чадный черно-желтый дым было сложно.
Сплошной стеной вставали фонтаны горячей от жары и огня земли, и порой было видно, как в небо, словно тряпичных кукол, подбрасывает изувеченные тела наших бойцов. Полк пока держался, но даже слепому было очевидно: эту атаку немцы хотят сделать прорывной любой ценой.
Связи не было. Буквально час назад я отправил к Уткину посыльного, но тот сгинул без следа. Хотя по тем данным, что были, от сплошного потока раненных, увозимых в город, командир еще живой. В здании сельсовета стоял телефонный аппарат, был провод и у самого Уткина, но трубка мертво молчала. Раций среди моих подчиненных не водилось. Мы ослепли и оглохли.
К тому же, я больше не командовал Второй линией обороны, а только лишь ее участком. Субординация, будь она неладна! Мне мучительно хотелось послать к черту того капитана, который внезапно прибыл из тыла принимать участок.
Это был не тот командир, кого я встретил в лесу. У меня вообще складывалось стойкое впечатление, что первоначального плана не существовало в природе. А та изначальная вторая линия обороны, которую велели строить еще до моего появления, была самоубийственной бутафорией — картонной мишенью, удобной для немецких танков.
Но ничего. Теперь мы повоюем.
Моей зоной ответственности осталась деревня Прудок. Зато здесь всё было сделано по моему уму: узкие улицы намертво перегорожены завалами и баррикадами из телег и бревен, на флангах ощетинились амбразурами земляные дзоты. По моему жесткому, даже бесчеловечному, но вынужденному, приказу у двух десятков крайних изб мужики полностью раскатали соломенные крыши, чтобы те не вспыхнули от первого же трассера. Голые крепкие срубы мы превратили в глухие огневые точки. Здесь нам и принимать бой.
Вдруг сквозь грохот канонады прорвался истошный крик дозорного:
— Бегут! Братцы, ополченцы с первой линии бегут!
Я поднес бинокль к глазам и до рези всмотрелся в сплошную пелену пыли и порохового дыма, где непрерывно ухали разрывы. Из этого сизого марева прямо на нас вываливалась беспорядочная масса бегущих людей. Первая линия дрогнула.
— Старшина Юзефович! — рявкнул я, не отрываясь от бинокля. — Бери своих погранцов и живо встречай беглецов! Выводите их на проходы мимо растяжек!
В окуляры было отчетливо видно, что эти обезумевшие люди ломились вслепую. То ли от паники, то ли до них попросту не довели схему минных заграждений, но бежали они прямо на те смертоносные растяжки, которые мои бойцы ночью заботливо установили в высокой августовской траве перед нашим рубежом.
Пограничники Юзефовича, пригибаясь, рванули из окопов вперед. На ходу они отчаянно замахали руками, хрипло матерясь и показывая бегущей толпе, куда сворачивать в спасительные коридоры, а куда категорически нельзя соваться.
И всё-таки одна растяжка сухо бахнула в густом бурьяне… Сердце гулко и больно ударило в ребра. Я сжал кулаки, силой заставляя себя выдохнуть. Спокойно. Холодный рассудок. Идти в такой бой с расшатанными нервами — верная смерть.
А через минуту вслед за людьми, словно выкатываясь из самых врат преисподней, из дыма и не осевшей пыли вынырнули угловатые темно-серые силуэты немецких танков. Они на ходу били из башенных пулеметов, методично, длинными трассирующими очередями поливая спины убегающих ополченцев. И это невзирая на то, что расстояние до них было еще солидным — точно больше километра.
— Дать сигнал артиллеристам! Ударить беглым огнем поверх голов! — прокричал я весьма спорный по уставу, но прямо сейчас жизненно необходимый приказ. Нужно было сбить темп наступающей брони и прикрыть спины остаткам полка.
Главное сражение за Гомель вступало в свою самую страшную фазу. И именно здесь, на этих перекопанных улицах Прудка, я должен был сдать свой главный экзамен на командирскую профпригодность.

Глава 19

Вторая линия обороны. Деревня Прудок
19 августа 1941 года

Винить ополченцев в том, что они сдавали позиции, язык не поворачивался. Чтобы удержать первую линию окопов против прущего стальным катком вермахта, нужны были совершенно другие огневые средства и совсем иная плотность войск. А еще не помешали бы километры колючей проволоки, минные поля и глубокие противотанковые рвы, которых здесь не было и в помине.
На мой взгляд, за подобную халатность — а ведь с начала войны прошло уже почти два месяца и фронт неумолимо катился на восток — кто-то из штабных должен был сесть. Или, в назидание остальным, встать к стенке по законам военного времени. Павлова, командующего военным округом расстреляли? Мало. Вот ей богу мало.
Немецкие танки, грамотно растянувшись по фронту, уверенно перли вперед, лязгая траками по выжженной августовской земле. Вражеская пехота серой саранчой жалась за кормой машин — словно выводок вымуштрованных утят за стальными матками, умело прикрываясь броней от наших пуль. Обычная для немцев тактика плотного взаимодействия, которую советские командиры еще не успели перенять. Не сразу и не до всех в штабах доходила новая кровавая реальность — слишком сильно въелась привычка к шаблонам и слепая вера в довоенную непогрешимость стратегии Красной Армии.
— Быстрее! Давай, братцы, ходу к нам! — хрипло орал я, подгоняя задыхающихся ополченцев, которые горохом сыпались в наши основные траншеи, вжимались в «лисьи норы» и падали за подготовленные завалы.
Краем глаза я заметил, как несколько бойцов в гражданском, ошалев от страха и грохота, рванули в сторону ложных окопов. С одной стороны, кольнуло досадой, а с другой — я даже успел мстительно порадоваться. Раз уж свои в горячке боя не распознали обманку, значит, маскировка удалась. Торчащие над бруствером деревянные чурбаки с надетыми на них старыми касками издали выглядели абсолютно как живые бойцы. Немцы клюнут.
— По верху арте стрелять? Показать себя! — кричал я.
Хлестко, раскатисто ударили выстрелы. Шесть наших «сорокапяток» — всё, что удалось наскрести на мой участок обороны — дали дружный залп поверх голов отступающих. Наверняка сейчас чумазые артиллеристы материли меня на чем свет стоит за пустую трату дефицитных бронебойных снарядов. Но расчет был на другое. Немцы увидели вспышки и услышали характерный треск противотанковых пушек. Враг понял, что здесь его ждут не только винтовки. Решатся ли они переть напролом в лоб? Или притормозят, перестраивая боевые порядки?
Мне нужны были лишь секунды. Этот отчаянный залп дал нужный психологический эффект. С хищным удовлетворением я увидел, как стальная цепь споткнулась. Из командирских башенок танков наверняка тут же высунулись обер-лейтенанты, озираясь сквозь пыль: откуда бьют, где засада, нет ли горящих соседей? Заминка длилась от силы минуту. Но эта драгоценная, отвоеванная у смерти минута спасла жизни как минимум двум сотням мужиков в потных рубахах, успевших живыми скатиться на дно наших окопов.
А затем батарея ударила уже всерьез. Не дожидаясь моей команды, едва спины последних отступающих скрылись за спасительными изгибами ходов сообщения, пушкари открыли беглый огонь на поражение.
«Сорокапятка» — пушка отличная, бьет как хлыстом. А уж когда к панорамам прильнули злые, отчаянные добровольцы, которых прислал нам на усиление командующий 21-й армией генерал-майор — тут пощады не жди. В этих расчетах случайных людей не было, каждый знал, за что умирает, поэтому били они без промаха. Не для своего спасения, а чтобы погибнуть не зря, чтобы численный перевес в убитых был точно на стороне врага.
Над полем гулко лязгнуло. Левофланговый танк вдруг дернулся, из-под башенного погона выхлестнуло жирное оранжевое пламя. Следом взвыла, закрутившись на месте, еще одна «тройка» — снаряд с хрустом разворотил ей гусеницу, разметав траки по стерне. Нам бы исправных танков КВ… Так и в контратаку пошли бы. Но не имеем.
Я впился взглядом в окуляр снайперского прицела ПУ. Немецкая пехота, осознав, что стальные бронещиты подбитых орудий стремительно превращаются в пылающие гробы, вопреки уставу не залегла. Наоборот. Серая масса сукна цвета «фельдграу» резко брызнула из-за чадящих укрытий. С надрывным, гортанным криком враг рванул вперед, на ходу вскидывая короткие карабины «Маузер». Они пытались нахрапом, на одной скорости и яростном натиске ворваться в наши передовые траншеи до того, как осядет едкая пороховая гарь. Бой неотвратимо переходил в стадию жестокой штыковой мясорубки. — Кр-рах! Рвах! — гудящую круговерть боя распороли сухие, хлесткие хлопки детонаторов. Сработали наши скрытые растяжки — осколочные мины ПОМЗ-2, щедро натыканные саперами на «нейтралке». Взрывы подняли фонтаны грязной земли. Рваные куски чугунных рубашек вперемешку со стальной шрапнелью сходу выкосили передние шеренги атакующих, сминая их строй. — Огонь! — надорвав связки, дико заорал я, с силой досылая патрон в патронник своей «трехлинейки».
И всё, что только могло стрелять на нашем рубеже обороны, изрыгнуло свинец. Траншея разом потонула в сизом пороховом дыму, оглохла от сухого треска винтовок и захлебывающегося лая «Дегтяревых», ну и немецких пулеметов, которых у нас было предостаточно. Нам спихнули много трофейного оружия, по принципу «на тебе Боже, что мне не гоже». Но нам годно, на самом деле, очень даже. И партизанам именно такое оружие в пору. Где же брать боеприпасы на свое оружие, если фронт откатился на сотни километров?
Я плотно вжался щекой в приклад, прильнул к окуляру оптического прицела, чуть крутнув маховик поправок. В перекрестии четко обрисовалась фигура немецкого гауптмана — он махал рукой, что-то гортанно крича своим солдатам. Трехлинейка привычно и жестко лягнула в плечо. Хлесткий, как удар пастушьей плети, выстрел… Был гауптман — и нет гауптмана. Осел кровавым кулем на пожухлую августовскую траву. Я тут же передернул затвор, выкидывая дымящуюся гильзу, и жадно начал шарить оптикой по полю, ища новую цель. Исключительно офицеров. Нужно было выбить им мозг, обезглавить эту серую стаю.
Нам жизненно важно было продержать немцев на этой дистанции как можно дольше. Заставить их лезть на рожон, рвать сапогами растяжки, чтобы мы, словно в жестоком тире, безнаказанно выкашивали их из всех стволов. Мне нужна была не просто вражеская кровь и сокращение поголовья тех, кто с оружием пришел на нашу землю. Нам требовалось вернуть людям веру.
У тех бойцов, что только что скатились в наши окопы, отступая с первой линии, глаза были стеклянными от животного ужаса. Танкобоязнь, паника, инстинкты вместо разума — вот что ими двигало. В такие минуты громкие слова политруков не работают. Работает только вид мертвого врага. Бойцы должны были своими глазами увидеть, что эти хваленые «сверхлюди» так же жутко орут от боли, так же заживо горят в танках, и что советская пуля рвет их плоть ничуть не хуже, чем плоть твоего товарища по окопу. Локальная, видимая победа — вот единственное лекарство от всепоглощающего страха.
Немцы пытались огрызаться. Рванулись вперед, серые мундиры падали за кочки, торопливо выставляя сошки ручных пулеметов MG-34. Над нашими головами, сбивая комья земли с бруствера, плотно засвистели пули. Но враг уже осознавал, что наступательный порыв сломан — началась кровавая агония атаки. Часть отрядов на флангах стала оттягиваться назад.
А вот рота, наступавшая прямо на мой сектор, потеряв убитыми гауптмана и лейтенанта, замерла в гибельной нерешительности. Отдать грамотный приказ на отход под кинжальным огнем оказалось попросту некому. И тогда немецкая пехота, еще пару минут назад уверенная, что сегодня победным маршем войдет в Гомель, дрогнула. Началось повальное бегство. Бросая тяжелое снаряжение, они бежали сломя голову.
А остервеневшие защитники Гомеля щедро слали им в спины свинцовые гостинцы. Я тоже не прекращал работу. Только теперь уже не тратил драгоценные секунды на выцеливание офицеров, а бил ритмично, зло, раз за разом всаживая пули меж лопаток бегущих рядовых и унтеров.
Грохот артиллерии справа заставил меня отвлечься. Наши пушкари сумели поджечь еще два средних танка. Но цена… Немцы, поняв, откуда исходит главная угроза, плюнули на «стрелковню» и сосредоточили весь огонь танковых пушек исключительно на нашей батарее. Мы потеряли два расчета.
Прямые попадания осколочно-фугасных смешали «сорокапятки», людей и землю в дымящееся месиво. Я стиснул зубы. Хорош ли такой размен? За пять спаленных немецких коробочек мы отдали две пушки с обученными артиллеристами. Немцам есть кем заткнуть дыры, у них резервы и налаженная логистика. А вот у нас каждый ствол и каждый артиллерист — на вес золота…
— Товарищ командир! Товарищ командир! — по дну траншеи, пригибаясь под свистящими пулями, ко мне подбежал Юсуфович. Лицо его было черным от пороховой гари, но глаза лихорадочно блестели дикой, залихватской радостью. — А ведь ловушки даже поджигать не пришлось! Запас цел! Значит, еще одну такую атаку железно сдюжим!
Я не стал акцентировать внимание на его бурных эмоциях, хотя где-то в глубине души успел мимолетно удивиться. Юсуфович всегда казался мне суровым, прожженным мужиком, вытесанным из камня, а сейчас он сиял с какой-то совершенно искренней, почти щенячьей, детской радостью. Откат адреналина после близости смерти делал с людьми странные вещи.
— Бойцам, отошедшим с первой линии! — хрипло гаркнул я, стараясь перекрыть стоны раненых и звон в ушах. — Кто голодный — в нишах приготовлены пайки! Разобрать немедленно! У вас ровно пять минут на прием пищи! Выполнять! И проверить обувь, одежду, чтобы ничто не мешало выполнять долг перед Родиной. Мой приказ быстро продублировать на всю линию!
Наверное, такого будничного, бытового, приказа в эти секунды не ожидал никто. Бойцы привыкли, что после отбитой атаки нужно срочно набивать диски, чистить заклинившие затворы или углублять окоп. Но я прекрасно понимал: в той адской мясорубке, что творилась на первой линии обороны, никто из них крошки во рту не держал уже сутки, а то и больше.
Нам же воевать здесь, насмерть вцепившись в эту землю, еще минимум день. А даст Бог, так и два. Без примитивной ротации, без минутного отдыха и калорий мы просто рухнем от истощения, и тогда свежие немецкие части возьмут нас голыми руками.
Спрыгнув на дно хода сообщения, я тяжело приземлился на стреляные гильзы. И в этот момент кто-то тяжело хлопнул меня по плечу сзади.
Война меняет рефлексы молниеносно. Мозг еще не успел оценить обстановку, а тело уже сработало само. Рука метнулась к поясу, пальцы намертво легли на наборную рукоять пресловутой финки. Я резко развернулся на каблуках, группируясь для удара в горло того, кто посмел незаметно подойти со спины.
Но удар замер в воздухе. Я буквально уткнулся в широкую грудь Уткина и тут же попал в его неуклюжие, медвежьи объятия.
Сразу стало ясно — он эмоционально выгорел дотла. У мужика наступило то жуткое состояние боевого шока, когда слезы льются сами собой, неподконтрольно. Его перемазанное сажей и землей лицо не кривилось в рыданиях, губы были плотно сжаты, но по щекам текли грязные мокрые дорожки.
Нервный тик дергал левую скулу, а тяжелые, мозолистые руки, сжимавшие мои плечи, мелко подрагивали. Я посмотрел в его глаза и увидел там бездну: мертвую, выпотрошенную усталость, дикую радость от того, что остался жив, и тут же — черное, рвущее душу горе по тем, кто навсегда остался лежать в поле.
В этом страшном калейдоскопе противоречивых чувств, бурлящих в одном человеке, можно было легко потерять рассудок. Наверное, именно так на фронте и сходят с ума. Но Уткин был сделан из крепкой породы. Этот сильный, упрямый мужик не позволит себе раскиснуть окончательно и не потеряет контроль над разумом. Ему просто нужна была одна минута слабости. Одна минута, чтобы снова стать человеком, прежде чем опять превратиться в солдата.
— Спасибо, что спас… — хрипло выдохнул он. Уткин тыльной стороной дрожащей ладони вытирал слезы, которые предательски продолжали течь, размазывая по впалым щекам въевшуюся копоть, пот и орудийную гарь. — Не меня, за это не стану… а вот их, людей. И армию. Чем больше отступит сейчас, тем больше шансов потом бить врага восстановив силы.
Затем он тяжело отстранился и посмотрел мне прямо в глаза. И в этом долгом, пронзительном взгляде читалось всё. Я прекрасно понял, о чем он сейчас думает. Ведь там, на передовой, когда их оборона окончательно рухнула, они были абсолютно уверены: всё, конец. Дорога на Гомель открыта. В их картине мира никакой подготовленной второй линии просто не существовало. Я вспомнил, как еще недавно Уткин раздраженно отсылал меня в тыл: мол, иди отсюда, пацан, не путайся под ногами у воюющих мужиков. А вышло так, что именно этот наспех сколоченный рубеж не дал немцам на плечах наших отступающих с ходу ворваться даже в деревню Прудок. А ведь от Прудка до городских окраин Гомеля — еще несколько километров по прямой. И мы эти километры врагу просто так не отдадим.
— Ты, лейтенант, не смотри на меня так… — Уткин тяжело сглотнул, силясь выровнять сбившееся дыхание. — Я двое суток глаз не смыкал. Человеческий ресурс — он ведь не железный, имеет свойство заканчиваться. Знаешь, я после Гражданской отвык уже от того, что людей можно вот так, в промышленных масштабах, на куски рвать. В Финскую тоже была война, крови попили, но там она мне показалась какой-то… другой. Снег, лес, позиционка. А тут — кромешная бойня. Ладно, отставить лирику. Давай, докладывай, что тут у тебя. Показывай свое хозяйство и линию обороны.
— Товарищ командир, докладывать будем под землей. Я настоятельно предлагаю укрыться в блиндаже, — жестко оборвал я, настороженно вглядываясь в затянутое дымом небо. — Мы тут успели кое-где перекрытия в три наката бревен сделать. Прямое попадание сотки, конечно, не выдержит, но близкий разрыв авиабомбы или гаубичного снаряда держать обязано. Лучше разговаривать там. Уверен, что немецкие «лаптежники» уже прогревают моторы на аэродромах. Или же их дальняя артиллерия прямо сейчас получает координаты и начнет методично бить квадратами. Такую оплеуху они без ответа не оставят.
— Да, твоя правда. Думаю, у нас не больше пяти-семи минут до налета, — кивнул Уткин.
К нему на глазах возвращалась командирская выправка, голос зазвучал тверже, собраннее. Шоковое состояние быстро отступало, уступая место холодному расчету.
— Я искренне рад, товарищ Уткин, что вы выжили, — негромко сказал я, пропуская его вперед по узкому изгибу траншеи. — Уверен: будущему гомельскому подполью или партизанскому отряду такие крепкие люди, как вы, точно лишними не будут.
— Ну ты не загадывай! Тут еще выжить нужно. На день бы задержать…
«Мы уже задержали немца дольше, чем в иной реальности. На день, но это же только начало,» — подумал я.
Самыми беззащитными мы оставались именно перед угрозой с неба. В нашем куцем арсенале чудом затесалась лишь одна трофейная немецкая зенитка — малокалиберный автомат, непонятно как оказавшийся в распоряжении тыловиков 21-й армии. К ней оставалось от силы шестьдесят бронебойно-трассирующих снарядов. Это было единственное средство, способное хоть как-то огрызнуться в зенит. Расчет получил строжайший приказ: бить только наверняка и исключительно в момент выхода бомбардировщиков из пике. Весь этот план строился на робкой надежде, что сработает наша масштабная обманка, и смертоносный груз ляжет строго в подготовленные пустые мишени.
Но я твердо намеревался хотя бы немного пустить кровь хваленой немецкой авиации. Для усиления огня мы приспособили три станковых пулемета «Максим», закрепив их на импровизированных зенитных треногах из тележных колес. Их стволы заранее задрали в небо, нацелив примерно в ту невидимую воздушную воронку, с которой стервятники должны были сваливаться в атаку.
Оставалось только гадать, в какой форме придет возмездие. Прилетят ли воющие «лаптежники» или немцы уже успели подтянуть тяжелую артиллерию, и сейчас с неба повалятся крупнокалиберные «чемоданы», методично перепахивая землю перед деревней.
Признаться честно, я даже испытал мрачное облегчение, когда со стороны запада донесся тяжелый, пульсирующий рокот авиационных моторов. Самолеты — это страшно, но это быстро. А вот слепой гаубичный обстрел выматывает душу часами.
— Воздух! Всем в укрытие! — заорал я во всю глотку. Мою команду тут же многоголосым эхом продублировали сержанты вдоль всей линии траншей.
Ну? Получится ловушка для люфтваффе? Или они и дальше, пребывая в полной безопасности, продолжат нас накрывать бомбами?
Бойцы, которых недели постоянных отступлений уже досыта накормили горьким опытом, среагировали мгновенно. Люди горохом сыпались в узкие щели перекрытий, ныряли в укрепленные блиндажи, забивались в глубокие деревенские погреба и ледники. Выложенные старым, крепким кирпичом, они уходили глубоко в землю и служили отличным убежищем от осколков — такие строения вполне могли спасти жизнь при непрямом попадании.
Сам я вжался в стенку хода сообщения у самого входа в добротный блиндаж и напряженно наблюдал за тем, как и куда выстраиваются в карусель немецкие самолеты. На поле боя наступила давящая тишина. Уцелевшие немецкие танки благоразумно оттянулись в тыл, а вражеская пехота залегла ровно на тех рубежах, где еще недавно находилась смятая первая линия обороны ополченцев.
Все, затаив дыхание, ждали развязки. Эту звенящую тишину рвал только нарастающий гул моторов.
И вдруг…
— Ура! — истошно, с надрывом закричали вокруг.

От автора:
Лето 1942-го. Немцы рвутся к Воронежу и Дону. Их надо задержать. Молодой политрук с опытом из прошлой жизни сделает для этого все. Ведь он защищает свою Родину — https://author.today/reader/605990

Глава 20

Пригород Гомеля. Деревня Прудок.
19 августа 1941 года.
Люди в соседних окопах начали радостно хлопать друг друга по плечам, словно эскадрилья «Юнкерсов» не заходила прямо сейчас на боевой курс, чтобы стереть нас в порошок, а уже была сбита в полном составе.
И для этой безумной, преждевременной радости был веский повод. План сработал! Немецкие асы купились на нашу примитивную бутафорию.
Сквозь пыльную пелену было отчетливо видно, как хищные силуэты с неубирающимися шасси-лаптями поочередно клюют носами и с леденящим душу воем сирен сваливаются в пике.
И заходят они аккурат над теми старыми, прямыми как линейка окопами, которые были нарыты безграмотными командирами еще до моего прибытия. Откуда летчикам с высоты птичьего полета разглядеть, что в траншеях нет живых людей? Что это всего лишь ржавые каски, напяленные на набитые соломой чучела да вкопанные в землю чурбаки? Скоротечность полета и адреналин не позволили пилотам заметить подвох: наши деревянные истуканы так и продолжали стоять неподвижно, «хладнокровно» принимая неизбежный удар с небес.
— Бух-бух-бух-бух! — яростно, захлебываясь сухим лающим треском, заколотила немецкая зенитка.
Длинные латунные гильзы со звоном брызнули под ноги расчету, чуть в сторону от стрелка, расположившегося в кресле. А пунктиры трассирующих снарядов устремились в небо. Туда, в заранее пристрелянную невидимую точку над ложными траншеями, куда именно в эту секунду, проваливаясь в пике, беззащитно подставляли брюхо вражеские бомбардировщики.
А в следующее мгновение небо над нами взорвалось гулом. Из-за редких августовских облаков прямо на немецкие бомбардировщики коршунами свалились четыре наших истребителя. Знаменитые, курносые И-16 — «ишачки». Завязалась жестокая, невероятно плотная и кровавая карусель воздушного боя.
Один наш ястребок, видимо, расстреляв весь боекомплект или решив отдать жизнь подороже, пошел на прямой таран. Немец до последнего не верил, не отвернул — то ли от наглости, то ли впал в ступор. Может он был не из трусов, тоже готовый, затуманенным своим разумом идеями нацизма, отдать жизнь. Но наш герой шел на смертельный таран за жизнь, не свою, а во имя других. А вот фашиста вели идеалы, за смерть, против жизни.
Сквозь грохот боя на земле мы отчетливо услышали жуткий хруст сминаемого дюраля. Два самолета слились в единый огненный ком, вспыхнув ослепительным пламенем, и грудой искореженных пылающих обломков рухнули вниз. Прямо на ту ничейную полосу, которая и без того уже была досыта напоена немецкой кровью.
Другой наш «ишачок» ловким маневром зашел точно в хвост немецкому «мессеру». Спаренные ШКАСы зашлись визгливым, свистящим лаем, прошивая обшивку вражеской машины. Секунда — и немец, густо чадя жирным черным дымом, сорвался в штопор. Этот бой шел прямо над нашими головами. Я до боли стиснул зубы, глядя, как пылающая туша истребителя несется прямо на наши окопы, но обошлось. В последний момент самолет завалился на крыло и тяжело рухнул в пару сотнях метров правее, выбросив столб земли и пламени.
Зато в небе запоздало хлопнул белый купол парашюта. Немецкий летчик спасся, и теперь ветер услужливо тянул его в сторону окраин Гомеля.
— Юсуфовичу! Передайте по цепочке Юсуфовичу: летуна брать только живым! — надрывая связки, проорал я.
До позиций старшины было не больше ста метров. Я был абсолютно спокоен: пограничники, которыми командовал этот железный мужик, приказ выполнят безукоризненно, немец от них никуда не денется.
А бой продолжался. Многие пехотинцы, поддавшись азарту, палили из винтовок по пикирующим бомбардировщикам. Я даже видел в бинокль, как несколько наших пуль бессильно чиркнули по бронестеклам кабин. Зато когда в дело вступала наша единственная трофейная зенитка — эффект был страшным. Снаряды с сухим треском вспарывали дюралевое брюхо «юнкерсов». Бомбардировщики начинали крупно дрожать, сбивались с боевого курса. Два «лаптежника», получив порцию зенитного свинца, так и не вышли из пике, на полной скорости вонзившись прямо в наши ложные траншеи.
То ли немцы в спешке отправили дюжину бомбардировщиков без должного прикрытия, то ли самоуверенно посчитали, что советская авиация на этом участке фронта уже перестала существовать. Но даже пара вынырнувших из облаков «мессеров» не смогла спасти положение и дать люфтваффе абсолютное преимущество.
Воздушная свалка рассыпалась. Одному нашему истребителю удалось прорваться к уже сбросившим бомбы и уходящим на спасительный круг немецким фронтовым бомбардировщикам. Короткая очередь — и еще один стервятник отправился к земле, волоча за собой хвост пламени.
Остальные бомбардировщики в панике избавлялись от груза. Причем мне не показалось: одна из бомб, сброшенная наугад, тяжело ухнула прямо по расположению отступивших немецких войск. Над полем вырос черный гриб взрыва, один из уцелевших после первого штурма Второй линии немецких танков мгновенно закоптил, а затем с чудовищным грохотом взорвался. Сдетонировал боекомплект, многотонную башню сорвало как крышку с кипящего чайника и отшвырнуло в сторону. Бог войны в эти минуты явно скалился, глядя на нас с одобрением.
Уцелевшие немецкие истребители поспешно ушли вслед за своими бомбардировщиками. Пара советских «ишачков» преследовать их не стала — горючее и патроны наверняка были на нуле. Но один из них, словно по-хулигански, сделал боевой разворот, прошел на бреющем полете над самыми нашими головами, обдав окопы запахом горелого касторового масла, качнул крыльями и растворился в небе.
— Лешка, гаденыш… — я впервые за день позволил себе слабую, измученную улыбку.
Похоже, этот отчаянный летун все-таки добрался до какого-то изрядно потрепанного, но еще живого истребительного полка. И сейчас вовсю геройствовал. Шутка ли — сбить два «мессера» и фронтовой бомбардировщик!
Стало тихо. Звеняще тихо. Боевую задачу немецкая авиация — наверное, впервые за все время боев под Гомелем — не выполнила от слова «совсем». И окопавшаяся впереди немецкая пехота, и танкисты это сейчас прекрасно осознавали. Инициатива была сломана.
Десять минут…
— Старшина взял немца! — закричали впереди.
Скоро я увидел нашего языка. Пленного, очень ценного, как любой профессиональный военный летчик.
— Уткину его! — скомандовал я.
А скоро был военное совещание.
— А вот так воевать и нужно! — хрипло, но с явным воодушевлением сказал Уткин, оглядывая командиров, собравшихся в укрытии.
Среди нас находился подполковник — старший по званию из всех защитников, что остались на этом участке передовой. Возникла типичная для августа сорок первого года чехарда в субординации. Уткину, как я успел узнать, наконец-то вернули звание капитана. И так как именно он был официально назначен командующим этим рубежом обороны, подполковник вел себя достойно: не лез вперед, не перехватывал управление и не пытался давить авторитетом.
— Я оценил, товарищ лейтенант, как вы грамотно обманули немца. Высший класс, — капитан Уткин стер с лица грязь и серьезно посмотрел на меня. — Надеюсь, германец даст нам небольшую передышку. Мне нужно время, чтобы написать подробный рапорт по итогам боя. А вас, товарищ подполковник, я попрошу его завизировать. Нужно зафиксировать отличившихся героев, пока мы живы. Возможно, все же получится выбить для людей заслуженные награды.
— Изрядно немчуру потрепали, — глухо произнес подполковник Матюшин. Он болезненно поморщился, осторожно поправляя пропитавшуюся бурой кровью повязку на голове, словно это был какой-то особый, крайне неудобный форменный убор. — Теперь они потратят время, чтобы осмыслить произошедшее. Фронтовые бомбардировщики, эти их хваленые «юнкерсы», терять за здорово живешь никому не охота.
В целом, подполковник — человек, явно чувствовавший себя не в своей тарелке ни при нынешнем неопределенном положении, ни при импровизированной должности, ни от того, что по званию был здесь самым старшим среди всех обороняющих Гомель, — выражал сейчас очень простые мысли. Их понимали все. Но в спертом, пропахшем табачной гарью и кирпичной пылью воздухе командного пункта эти слова должны были прозвучать, чтобы хоть немного снять нервное напряжение. И они прозвучали.
— Предлагаю… — не желая разводить политесы и проявлять в условиях надвигающейся катастрофы излишнюю субординацию, жестко встрял я.
И тут же внутренне подобрался, ловя реакцию. Я, какой-то «зеленый» лейтенант, посмел — ну, не перебить, конечно, но пойти поперек отцов-командиров, влезая в оперативную дискуссию. Реакция оказалась на удивление адекватной. Все офицеры, собравшиеся на совещание в штабе у командира полка ополчения Уткина, разом повернули головы и посмотрели в мою сторону без раздражения, но с тяжелой, оценивающей серьезностью.
Я уже знал от самого Уткина: та линия обороны, что мы успели наспех выстроить, была откровенно жидкой. Совершенно не той плотности, как того требовали предвоенные уставы. Но мы исходили из суровых реалий: жесточайшего дефицита времени, нехватки людей и огромного неперекрытого пространства. И то, что я уже успел сделать для организации отпора, сыграло свою роль. Так что мой авторитет среди этих хмурых, тертых войной мужиков начал приобретать вполне реальный вес.
— Нужно дать бойцам отдохнуть. Уверен, сейчас образуется затишье часов на четыре-пять, — продолжил я, обводя взглядом их усталые, закопченные лица. — С разведкой у нас туго, надо срочно высылать дозоры. Кровь из носу нужен толковый «язык». Но, зная педантичность немецкого воинского порядка, сломя голову они на нас в ближайшие часы не полезут. Сначала их штабные попробуют разобраться: что за чертовщина тут творится и почему Люфтваффе потеряло столько бортов, не добившись при этом никаких оперативных целей.
— Когда всё это закончится, я заберу у тебя этого молодца, — хмыкнул подполковник Матюшин, глядя мне прямо в глаза. — Ты послушай, как он фразы строит! Будто при генеральном штабе академию заканчивал, да ещё в царские времена.
Я проигнорировал этот снисходительный выпад старшего по званию. По всей видимости, Матюшин начал отходить от шока. Он больше не чувствовал той давящей вины за то, что оказался в котле окружения и не вывел к своим в полном составе вверенный ему кадровый полк. Скорее всего, подполковник уловил, что сегодняшним успешным боем заработал себе своеобразную индульгенцию. Весомый аргумент для неизбежного разговора с любым особистом при выходе к своим: мол, не бежал, а организованно удерживал позицию.
— Ну, договаривай свои соображения, лейтенант, — прогудел Уткин. Он неодобрительно покосился на Матюшина, явно считывая причину этой внезапной бодрости и зарождающегося откровенного ханжества от офицера с наивысшим званием, и кивнул мне.
— Нужно срочно разбить людей на рабочие команды, — я шагнул ближе к разложенной на ящиках карте. — Прямо сейчас отправляем часть бойцов и ополченцев с лопатами копать противотанковые рвы и эскарпы. Хотя бы на основных танкоопасных направлениях — на въездах в город. Оставляем открытой только одну дорогу, но обустраиваем её так, чтобы она оказалась в огневом мешке. Выкатываем туда наши немногочисленные 45-миллиметровые пушки, готовим замаскированные щели для бойцов с противотанковыми гранатами и бутылками с самовозгорающейся смесью КС. Пусть сунутся…
По сути, я выкладывал на стол идею еще одной, резервной линии обороны. И нельзя сказать, что моя инициатива была встречена с большим энтузиазмом. Офицеры молчали, переглядываясь запавшими, покрасневшими от едкого дыма и недосыпа глазами. Я прекрасно понимал их: люди, физически и морально измотанные до предела тяжелым боем, подсознательно считали, что свою главную миссию они уже выполнили.
И, если быть честным, это не было в корне неверно. Благодаря нашей жесткой сцепке на этих рубежах и крови, пролитой на окраинах, отходящая 21-я армия получала спасительное время. По всей вероятности, войска теперь успевали переправиться через реку Сож даже не в авральном режиме, сохраняя относительный порядок, и уже в значительной степени удалились на восток.
— И ещё одно, товарищ Уткин. Нужно немедленно собрать часть трофейного немецкого оружия на поле боя, — жестко продолжил я, возвращая их к реальности. — Винтовок, автоматов и даже пулемётов там навалом. Столько нам для обороны просто не нужно.
— Это ты зря так заговорил, лейтенант. Оружие нам ох как нужно, — нахмурился командир ополченцев, потирая грязной ладонью небритый подбородок. — Только вот беда в том, что нет у меня столько толковых бойцов, чтобы воевать со всеми этими трофеями. К чему ты клонишь? Что предлагаешь?
— Я предлагаю сыграть на опережение. Создать в городе тайные склады и явочные квартиры, где уже будет надежно спрятано вооружение и боекомплект. То, что партийное подполье должно остаться в Гомеле после отхода армии, уверен, ни у кого из присутствующих сомнений не вызывает. Немцы придут, так пусть наши люди будут вооружены. Поймите, то, что для нас здесь, в полете снарядов, будет избыточным, для подпольщиков станет вопросом выживания и основой для планирования особо эффективных операций. А эту недостачу трофеев на передовой мы сейчас даже не заметим.
— Ты, товарищ Шилович, мыслишь верно, но сильно забегаешь вперед, — голос Уткина зазвучал иначе, приобретая твердый металл партийного руководителя. — К твоему сведению, руководство Гомеля уже вовсю работает над тем, чтобы формировать партизанские отряды. На сегодня была назначена тайная встреча всех активов, призванных к подпольной и диверсионной деятельности. Но нашими общими стараниями, благодаря вырванному у врага времени, эту встречу перенесли на завтра — появилось окно для подготовки. Архивы окончательно эвакуируют только сегодня ночью. Уже началась переброска некоторых особо важных рабочих и инженеров. Вот этим самым боем, который мы только что выдержали, мы уже спасли сотни жизней и оказали неоценимую помощь Советской власти!
Он не просто говорил — он торжественно вещал, рубя воздух рукой, словно стоял за кумачовой трибуной и чеканил заранее заготовленную, блестяще отрепетированную речь. В другое время это показалось бы наигранным. Но я уже начал понимать специфику эпохи: люди сорок первого года не считали высокие слова, сказанные с искренним воодушевлением, чем-то неуместным. Для них это не было пафосом. Наоборот, сухая, безэмоциональная констатация фактов в такие критические минуты могла вызвать недопонимание и даже подозрение в скрытом упадничестве.
Совещание свернули быстро. К моей вящей радости, подполковник Матюшин убыл на свой участок ответственности — к деревне Старая Волотова, забрав с собой часть напряжения. Уткин же остался со мной. Причем, вопреки моим ожиданиям, он не стал подменять меня и брать тактическое командование позициями на себя. Вместо этого он ушел в тыл, жестко организовывая людей: кому копать рвы, кому обустраивать огневые точки на подступах к Гомелю.
Наступившее затишье он использовал предельно прагматично. Я видел, как при помощи своего шофера и грузовичка-полуторки Уткин начал тихо вывозить часть трофейного стрелкового вооружения, ящики с патронами и даже мины в город — развозить по тем самым явочным квартирам, адреса которых знал только он один.
Не доверяет мне адреса. И правильно делает. Наступают такие страшные времена, когда доверять нельзя даже самым близким. Подпольная работа — это не про слепое доверие, это про жесточайшую конспирацию и выживание.
Я же был искренне рад, что к моим словам прислушались. Трофеев мы собрали действительно много. Одних только немецких единых пулеметов MG-34 у нас теперь скопилось столько, что банально не хватало грамотных пулеметчиков. В полку Народного ополчения было полно сугубо гражданских людей, интеллигентов с предприятий и контор. Вчерашние учителя и счетоводы были совершенно не приспособлены к тяжелой боевой работе с такими сложными, требующими особого навыка и моторики механизмами, как MG-34. Бросить их в окопах было бы преступлением, а в городских тайниках это оружие еще скажет свое веское слово.
По штатам каждое немецкое пехотное отделение имело такой пулемёт, а в придачу — еще и вооруженного пистолетом-пулеметом командира. Так что трофеями мы разжились изрядно. Теперь в моем сидоре к трофейному «шмайссеру» лежало сразу десять снаряженных магазинов. Хотелось бы, конечно, больше, благо патронов собрали в достатке, но таскать на себе этот свинцовый груз в маневренном бою было уже тяжеловато. Впрочем, под рукой в окопчике у меня стоял еще и верный пулемет Дегтярева с тремя дисками, хотя основную работу я по-прежнему предпочитал делать точной винтовкой.
Тягучее, изматывающее нервы затишье длилось почти до двух часов дня. В какой-то момент, разомлев от духоты и тишины, я даже поймал себя на наивной мысли, что немцы передумали сегодня атаковать наши рубежи. Но нет. Война не дает отсрочек.
Бомбардировщики действительно не прилетели. Видимо, потеряв утром часть машин под нашим зенитным огнем, штабы Люфтваффе решили пока зализывать раны и не рисковать техникой над неразведанным ПВО. А вот тяжелая дальнобойная артиллерия фрицев заговорила во весь голос. В небе тяжело зашуршали крупнокалиберные «чемоданы».
Слава богу, первые десять минут этой огненной карусели были потрачены врагом впустую. Вся мощь артподготовки обрушилась на те самые бутафорские позиции в чистом поле, которые мы успели оставить еще до рассвета. Там кипела земля, вздымая бурые фонтаны, но наших людей там не было.
Однако вскоре в белесом от зноя небе закружила немецкая «рама» — самолет-корректировщик «Фокке-Вульф». И огонь, направляемый с воздуха, начал неумолимо смещаться ближе к нашему реальному переднему краю. Достать корректировщика не получалось: он висел слишком высоко. Расчет нашей единственной уцелевшей зенитной пушки честно признался, что на такой высоте нет никаких гарантий даже напугать летчика близкими разрывами, не говоря уже о том, чтобы его сбить.
Вслед за тяжелыми гаубицами захлебываясь залаяли немецкие минометы. Плотность прилетов возросла до такой степени, что воздух превратился в сплошной, вибрирующий гул. Невозможно было выкроить даже секундную паузу между взрывами, чтобы высунуться и отдать хоть какую-то команду. Всё вокруг скрежетало, рвалось и стонало. Спасало только одно: большая часть личного состава сидела в глубоких, перекрытых бревнами и землей укрытиях.
Конечно, если тяжелый снаряд находил свой блиндаж и ложился точно в перекрытие — шансов у тех, кто находился внутри, не было. Потери при таком шквале огня становились неизбежными. И всё же, если бы мы остались там, в старых, недокопанных траншеях на открытой местности, нас бы уже давно смешали с землей вместе с оружием.
— Это ж сколько они, товарищ командир, припасов на нас изведут⁈ — надрывая связки, кричал мне прямо в ухо старшина Юзефович, стараясь перекрыть зубодробительный грохот разрывов.
Мы сидели с ним в старом, глубоком леднике, который наспех оборудовали под командный пункт и бомбоубежище. Я посмотрел на его перемазанное сажей лицо и только криво улыбнулся в ответ. Наверное, это даже хорошо, когда человек, оказавшись под смертоносным стальным ливнем, умудряется искать хоть какой-то позитив. По своеобразной логике Юзефовича выходило: чем больше снарядов и мин немцы вколотят в нашу землю сейчас, тем меньше боеприпасов у них останется для наступления дальше на восток. Как будто именно из-за этой нехватки они не смогут дойти до Москвы.
Но если человеку сейчас легче держаться за такую мысль, чтобы сохранить рассудок, не впасть в панику и не расшатывать психику — пусть верит. На войне любые соломинки хороши.
Нас утюжили не меньше получаса. И дело было даже не в продолжительности обстрела, а в его чудовищной плотности — такой интенсивной артподготовки я, честно говоря, на этом участке не ожидал. Земля ходила ходуном.
А потом огневой вал резко сместился в тыл.
Я стряхнул с плеч насыпавшуюся с потолка землю и осторожно вылез из ледника. Воздух был сизым от тротиловой гари и кирпичной пыли. Я намеревался пробраться к полуразрушенному дому и взобраться на остатки крыши, чтобы с высоты оценить диспозицию и понять, откуда пойдет пехота. Но не успел сделать и пары шагов, как слух резануло непредвиденное.
— Бах! Бах-бах! Тр-р-р-р-а-та-та! — сухо защелкали винтовочные выстрелы, разорванные короткой автоматной очередью.
Звуки привычные, будничные для передовой. Вот только… Стреляли у нас за спиной. Враг каким-то непостижимым образом обошел нас с тыла?

Глава 21

— Что происходит⁈ — заорал я, перекрывая гул затихающей канонады и пытаясь добиться хоть какой-то информации.
За нашими спинами стремительно разгорался нешуточный стрелковый бой. А ведь там, в ближнем тылу, сейчас находились все те, кого я лично признал полностью негодными к строевой службе. Люди, призванные обеспечивать наш быт и эвакуацию раненых.
— Серегин, ты за старшего, командуешь. Жди, сейчас немцы после артобстрела попрут на прорыв. Канавы с горючкой раньше времени не поджигать! Только тогда, когда они уже вплотную начнут прорываться к нашим укреплениям.
Сам же я, не теряя ни секунды, рванул на звуки выстрелов. Бой кипел метрах в пятистах от передовых позиций. Сердце сжалось от дурного предчувствия. Я был почти уверен, что наш наспех собранный медсанбат — две девчонки-санинструктора да несколько непризывных мужчин и женщин, совершенно не умеющих держать оружие, но нужных для перевязок — уже вырезан.
Именно со стороны их укрытий сейчас густо и злобно трещали немецкие автоматы. Я, старшина Юзефович со своими пограничниками, а также несколько прибившихся к нам одиночных окруженцев — все мы бежали туда, где, как я уже отчетливо понимал, начали свою кровавую работу немецкие диверсанты.
В этот самый момент за спиной часто застучали пулеметы. Сомнений не осталось: немецкая пехота вновь пошла на фронтальный штурм. А нарастающий лязг гусениц и глухие пушечные выстрелы безошибочно подсказывали, что в этот раз они давят еще и танками.
Да, противника нельзя недооценивать ни на секунду. Немцы хладнокровно провернули операцию, о которой я мог только задумываться, но отмел, посчитав, что у меня нет профессионалов для таких синхронных действий. А у них — нашлись.
Позади гулко забухали наши орудия. Я стиснул зубы: безнаказанно немецкие танки по нашей земле шастать не будут. По крайней мере здесь и по крайней мере пока у нас еще живы расчеты сорокапяток, бьющие врага почти в упор.
— Старшина! — на бегу бросил я, падая за укрытие на краю рощицы. — Ведешь бойцов вперед, зажимайте их! Я на прикрытии.
В руках у меня была старая добрая «мосинка». Правда, сейчас она была не такой уж и старой — ствол не расстрелян, воронение целехонько. И уж точно не совсем доброй для наших врагов. Но это хищное, привычное оружие легло в руки как влитое. В прошлой жизни был период, когда я плотно работал именно из трехлинейки. Далеко не каждая расфуфыренная снайперка из будущего могла сравниться по убойности и безотказности с тем, что выдавала эта винтовка.
Оптика слабовата, лишь трехкратное увеличение. Но в нынешних условиях, когда расстояние до мелькающих фигур противника не превышало и трехсот метров, этого было вполне сносно.
Я закрыл глаза, прижался щекой к прохладному прикладу и сознательно отбросил все внешние раздражители. Грохот танков, крики, запах гари — всё исчезло. Кто умеет делать так, тот зачастую по жизни победитель. Ибо умение выкинуть из головы ненужную, кричащую шелуху, мешающую холодно мыслить — это и есть главный залог правильного решения. И одного точного, смертельного выстрела.
Форма красноармейцев. И даже гимнастерки красных командиров с кубарями в петлицах. Лишь два неоспоримых факта позволяли безошибочно вычислить в этой суматохе врагов. Во-первых, они били из автоматов целенаправленно в нашу сторону, стреляли в спины защитникам передовой.
Уже было видно, как на истоптанной, примятой траве лежат не менее десятка ополченцев, сложивших головы от этого вероломного, подлого удара изнутри. Хотя, как мне кажется, изначальная цель диверсантов была куда масштабнее — ударить в самый критический момент танкового штурма. Наверняка кто-то из наших их случайно остановил, окликнул, что-то пошло не так, и ряженая немчура — а может, и вовсе предатели, прислуживающие нацистам, — вынужденно выдали себя раньше времени.
Очередной выстрел прозвучал как звонкий удар пастушьей плети. Старая винтовка привычно лягнула в плечо, но не сильно: я заранее грамотно принял вес оружия, немного отведя корпус по инерции отдачи. Так что, рассчитываю, даже синяков на ключице не останется.
— Надо всё же попробовать «Светку»… — глухо пробурчал я себе под нос, рывком передергивая затвор и выбрасывая дымящуюся гильзу. Имелась в виду, конечно же, самозарядная винтовка Токарева, СВТ-40.
И только ляпнув это, я вдруг подумал: насколько же превратно могли прозвучать мои слова, услышь их кто-нибудь из непосвященных в окопный сленг. А если вдруг где-нибудь неподалеку окажется реальная девушка с именем Светлана? Или какая-нибудь страшная бабка в бородавках — тоже Светлана? Что подумают бойцы о своем командире, который в разгар кровавой мясорубки мечтает «попробовать Светку»?
Удивительно, какие странные, совершенно сюрреалистичные мысли порой лезут в голову, когда ты хладнокровно работаешь по живым людям. Ведь даже четкое осознание того, что фашисты — это враги, не всегда спасает психику от перегруза. Человек, который изо дня в день убивает, пусть даже на праведной войне, но при этом обесценивает чужую жизнь до абсолютного нуля, — это человек с безвозвратно сломанной душой. Я же никогда не обесценивал человеческие жизни. И я убиваю сейчас ровно для того, чтобы завтра не убивали они.
— Сука! — вдруг зло выкрикнул я, когда линзы оптики выхватили в кустах знакомое лицо. — Старшина! Ряженого майора живым брать!
Я орал, не отрываясь от прицела, до боли сжимая шейку ложи. В перекрестии метался мой старый знакомец! И как же я тогда, в лесу, не распознал в этой твари диверсанта⁈ Что он там высматривал? Тот самый «майор», который технично слился и бросил наш отряд во время боя при спасении сбитого летуна. Была в нем тогда гнилая червоточинка, интуиция вопила, но…
Пришло горькое осознание: я хоть и почувствовал неладное, но, положа руку на сердце, этот ублюдок меня тогда облапошил. И никакой он, к черту, не майор.
Я снова прильнул к оптическому прицелу. Отринул лишние эмоции. Медленный вдох… полувыдох… затаить дыхание. Убивать его сейчас нельзя. Он нужен нам живым, чтобы выпотрошить всю информацию. А вот сделать из него подранка — самое то. Тем более он, судя по дерганым движениям, уже затравленно оглядывается себе за спину, выискивая пути отхода туда, откуда прибыл.
Хлёстко ударила винтовка.
Обычно снайперы моего уровня не смотрят на результаты выстрела: я на уровне рефлексов чувствую, попал или нет, и, не теряя драгоценных секунд, сразу ищу новую цель. Но сейчас дело было личное. Поэтому я задержал взгляд в прицеле, а потом и вовсе выхватил бинокль, впиваясь линзами в те заросли, где только что мелькал псевдомайор.
Мрачная, холодная улыбка — какую, наверное, можно было бы сравнить с оскалом хищника, настигшего добычу, — тронула мои губы. Я выцеливал ногу, бил точно в икроножную мышцу. И я туда попал. Фигура в командирской форме кубарем полетела в траву. Точно не убил. Остается только надеяться, что пуля не порвала крупную артерию и эта гнида не истечет кровью до того, как до него доберутся злые пограничники Юзефовича.
Впрочем, сейчас наша сторона начала уверенно брать верх. Юзефович со своими обстрелянными пограничниками точно не уступал в тактической подготовке хваленым немецким диверсантам и уже решительно переломил ход этого скоротечного локального боя.
Как же у меня чесались руки бросить винтовку и сорваться туда, в заросли, чтобы вступить в жестокую рукопашную схватку с этими тварями. Мне почему-то было мало просто убивать их на расстоянии, через стекло прицела. Внутри клокотала такая первобытная, звериная ярость, что хотелось рвать их голыми руками, грызть зубами их тухлую, лишенную всякой человечности плоть.
Однако я усилием воли заставлял себя лежать в укрытии. Мои точные, расчетливые выстрелы помогали пограничникам и ополченцам решать боевую задачу куда эффективнее, чем если бы я махал саперной лопаткой в кустах. Я успокаивал клокочущий адреналин тем, что уже спас жизнь как минимум двум нашим парням — они, увлеченные боем впереди, не видели, как диверсанты заходили им в слепую зону.
К тому же, в этой кровавой чехарде среди одинаковых гимнастерок было крайне сложно сходу разобрать, кто за кого. В оптику мне сверху было виднее: я безошибочно выхватывал взглядом тех, кто был с белыми опознавательными повязками на рукавах (характерная метка диверсантов для своих), и бил наверняка, оказываясь весьма эффективным козырем в этой бойне.
Между тем настоящий, тяжелый бой разгорался и по фронту. Я сделал еще два выстрела: тяжело подранил одного улепетывающего диверсанта и снес наповал тяжелой, тупорылой пулей от трехлинейки другого. Затем, убедившись, что Юзефович уже выбил из руки липового майора пистолет и жестко крутит ему руки, я скатился с бруствера и бегом устремился назад, к линии окопов.
Здесь уже творился абсолютный, кромешный ад. Воздух сгустился от кирпичной пыли, тротиловой гари и сладковато-тошнотворного запаха горелой плоти. На истерзанном поле, затягивая небо жирным, черным саваном дыма, чадили три подбитых немецких танка — внутри одного из них всё еще с глухими, утробными хлопками рвался боекомплект.
С горечью, до скрежета зубов, я увидел, что левый фланг нашей противотанковой обороны перестал существовать. От двух передовых позиций артиллеристов остались лишь дымящиеся воронки, вывернутые наизнанку бронещиты и кровавое месиво, смешанное с комьями земли. Одна пушка торчала дулом в земле. Вторую я рассчитывал еще использовать после.
Однако в строю бились еще три «сорокапятки». И нет, это не у меня помутилось в голове от контузии: просто во время утреннего затишья мы успели перекатить уцелевшие пушки с запасных позиций, чьи расчеты выкосило осколками.
Я наспех доукомплектовывал их обычными пехотинцами — парнями, которые сейчас, глотая слезы и пыль, надрывая спины, таскали снаряды. Немцы били по нам не бронебойными болванками, а осколочно-фугасными: пушки выжили, а вот люди — нет.
Я рванул вперед, пригибаясь, падая, вжимаясь в трясущуюся землю и снова вскакивая под визгливым, плотным свинцовым роем. Бежал к нашему последнему козырю — трофейной немецкой 37-миллиметровой зенитке. Расчет был на месте. Но не стрелял, дуло все еще смотрело в небо.
— Разворачивай её к чертовой матери на танки! Ствол на прямую наводку! Опускай, мать твою! Крути быстрее! — заорал я в самое ухо сержанту, чье лицо превратилось в сплошную черную маску от пороховой копоти и пота.
Тонкие, надрывные выстрелы наших немногочисленных «сорокапяток» тонули в реве наступающих моторов. Их было слишком мало. Серая лавина брони и людей накатывала неотвратимо. Немцы уперлись рогом. Чувствовалась решительность этой атаки. Шли плотно, много солдат, техники.
В клубах пыли мелькали всё новые и новые угловатые силуэты панцеров, за которыми, пригибаясь, бежала пехота. Казалось, их командование впало в кровавую истерику: взять рубеж любой ценой, завалить трупами, стереть траками в пыль, не считаясь ни с какими потерями, но прорваться в город именно сегодня!
Зенитка хищно дернулась.
— Бам-бам-бам-бам! — сухо, злобно, выплевывая полутораметровые снопы слепящего пламени, забила пушка.
Звук хлестал по ушам так, что лопались барабанные перепонки. Снаряды вспороли землю прямо перед гусеницами наползающего танка, выбивая фонтаны искр и камней.
— Отставить! По средним панцер три не бей! Это вот такие… — орал я, перекрикивая грохот и до боли сжимая плечо наводчика. Тот, не отрывая налитого кровью глаза от прицела, бешено крутил маховики. — В лоб «тройку» не возьмешь, броню не прокусишь, только снаряды спалишь в молоко! Лупи по легким танкам! По «двойкам» бей! Броневики их бей в борт! Давай, родной, жги их!
Господи, как же страшно и одновременно упоительно было смотреть на эту рукотворную мясорубку! К этому немецкому «Флаку» у нас оставалось чуть больше пятидесяти бронебойных снарядов — жалкие восемь обойм. Считанные секунды огня. Но обезумевший от адреналина расчет работал с поистине ювелирной, нечеловеческой точностью, выжимая из трофейной пушки абсолютный максимум смерти.
Короткая очередь — и вырвавшийся вперед угловатый «Ганомаг» вспыхнул ревущим факелом. Тяжелые бронебойные болванки прошили его тонкий борт насквозь, превратив нутро машины в кровавую кашу, из которой на землю посыпались горящие, вопящие фигурки немецких пехотинцев. Еще очередь, точная коррекция — и легкая «двоечка», получив снаряд прямо под башню, судорожно дернулась, замерла и вдруг плюнула в серое небо жирным столбом маслянистого огня. Мы еще были живы. И мы забирали их с собой.
Прямо на моих глазах длинными, точными очередями были намертво остановлены еще два немецких «Ганомага» — угловатые полугусеничные бронетранспортеры вспыхнули, как спичечные коробки. Немецкая пехота, сидевшая внутри, если и успела посыпаться через борта на землю, то наверняка понесла страшные потери от осколков и рикошетов. Чуть дальше на поле чадно горели три немецкие «двоечки» — легкие танки Pz.II. А рядом с ними пылал вообще какой-то несуразный стальной уродец. Классифицировать этот танк я даже не взялся — явно не немецкого производства, скорее всего, какая-нибудь трофейная французская или чешская машина, которую пригнали на убой. Но горел он отчаянно и жарко, дым валил столбом. Любо-дорого посмотреть!
Нам бы таких скорострельных зениток на этот рубеж, да штук десять! Точно бы немцы кровью умылись еще на подходе. По легким танкам этот автомат лупит исключительно успешно, прошивая тонкую броню, словно консервную жесть. А вот средних танков Pz.IV — хваленых «четверок» — на поле боя я пока, к своему облегчению, не замечал. Их толстую лобовую броню этот калибр наверняка пробить не сможет.
А еще крайне интересно и даже со злорадством было наблюдать за левым флангом. Некоторые немецкие штурмовые отряды, ослепленные яростью и обманутые нашим утренним маневром, всё же устремились к старым, ложным позициям в чистом поле.
Там я приказал оставить особые «сюрпризы» — высочайшую концентрацию растяжек, хитро замаскированных мин и фугасов. И теперь со стороны этих бутафорских, пустых окопов густо звучали глухие взрывы. Немцы потеряли на подходе к ним столько живой силы, словно там шел ожесточенный, полномасштабный оборонительный бой.
В голове мелькнула горькая, тяжелая мысль. Вот если бы везде, с первых страшных дней июня, где только встречали немцев, им давали бы похожие сражения… Отчаянные, жестокие, но при этом не лишенные холодного разума, тактической выдумки и солдатской хитрости. Тогда умылись бы они кровью еще на дальних подступах к Минску, забуксовали бы там, а не рвались бы сейчас сюда, на самый юго-восток Белорусской ССР, угрожая Гомелю.
Забравшись под самую крышу одного из чудом уцелевших кирпичных домов, стоящего на небольшой возвышенности, я оборудовал себе импровизированный наблюдательный пункт. Дом казался словно заговоренным: по его фасаду густо цокали шальные пули, сбивая крошку и штукатурку, но ни одного артиллерийского снаряда рядом пока не разорвалось.
Отсюда, через пролом в чердачной стене, я в бинокль прекрасно наблюдал за всем происходящим на передовой. Внизу, в надежном укрытии за толстой несущей стеной, сидели несколько расторопных вестовых. Я намеревался в любую секунду отправлять их на тот или иной кризисный участок обороны с приказами.
Приходилось управлять боем по старинке. Да, проводную связь между ротами мы уже успели проложить, но обеспечить каждые двести метров окопов отдельным телефонным аппаратом в наших спартанских условиях не представлялось никакой возможности. Так что быстрые ноги солдат пока заменяли полевой кабель.
— Поджигайте горючку! — выкрикнул я, когда понял, что несмотря на огромные потери, и в технике и в «людях», немцы прут и уже совсем рядом, на расстоянии, когда могли работать даже немецкие «пукалки», их автоматы.
Решительный бой за Гомель? Может быть.

От автора:
Вчера он был лучшим адвокатом. Сегодня он Аркашка — мальчишка при конторе, за которого уже всё решили.
https://author.today/reader/608254

Глава 22

Деревня Прудок.
19 августа 1941 года.
Сперва, в точности как и было оговорено планом, светящиеся пунктиры трассирующих пуль ударили по сухой земле рядом с дальней от нас канавкой, до краев залитой самодельной горючей смесью. Вспышка! Тугой хлопок воспламенения на мгновение перекрыл грохот боя. Огненный вал взметнулся вверх, и в ту же секунду практически половина атакующей немецкой пехоты, а вместе с ней и передовые танки, оказались наглухо отрезаны от своих основных сил.
А затем полыхнула и вторая траншея, вырытая уже непосредственно перед нашими позициями.
Это было страшное, завораживающее своей жестокостью зрелище. Как бы жутко и эффектно ни смотрелись мечущиеся в пламени немецкие солдаты и офицеры, пытающиеся сбить с себя липкий огонь, как бы ни корчились на выжженной земле те, кто уже заходился в предсмертных судорогах, — главным тактическим эффектом было не это.
Главным был внезапный, ослепительный свет, ударивший по привыкшим к сумеркам глазам противника. Этот резкий перелом в ходе сражения вызвал у педантичных немцев то, что во все века и у всех народов вызывает неуправляемый огонь — первобытный, животный страх и неодолимую панику.
Плотность вражеского огня рухнула почти до нуля. В нашу сторону перестали лететь пули, враг был ослеплен и дезориентирован. И это позволило вжавшимся в дно окопов красноармейцам воспрянуть духом. Над брустверами поднялись каски.
И мы начали лупить по мечущимся серым силуэтам изо всех стволов, с яростью выплескивая накопившийся страх, не жалея патронов. Уже через тридцать секунд этой шквальной стрельбы стало очевидно: теперь главная задача немцев не в том, чтобы взять наши позиции, а в том, как бы унести ноги с этого огненного побоища.
— Бей! Быстрее перезаряжай! Не давать им опомниться! Завтра они так подставиться себе не дадут! — срывая голос, орал я сквозь грохот выстрелов.
При этом я ни на секунду не отрывался от резинового наглазника оптического прицела. Ловил в перекрестье мечущуюся фигуру в фельдграу. Мягко выжимал спуск. Отдача толкала в плечо. Лязгал затвор, выбрасывая дымящуюся гильзу, и ствол тут же смещался чуть в сторону, выискивая новую, еще живую мишень.
Это была настоящая бойня. Страшная, но необходимая. Глядя на то, как горят их штурмовые группы, я был абсолютно уверен: сегодня немцы в атаку больше не сунутся. А значит, мы выиграли еще один день. Завтра, возможно, продержимся еще сутки. Время сейчас было дороже любой крови. Хотя они взаимосвязаны. Не будет время, прорвутся немцы, окружат может не всю 21-ю армию, а ее часть, вот и кровь, унижения, смерти в концлагерях. Сейчас же, как я надеялся, военные отходят организованно.
А побоище на нейтральной полосе продолжалось. Оказавшиеся перед сплошной стеной бушующего пламени немецкие танки полностью потеряли ориентиры — механики-водители слепли от жара и света, их бронированные коробки беспомощно лязгали гусеницами, пятясь назад. Густой, жирный от сгоревшей нефти дым поднялся стеной и потянулся прямо на немецкие позиции. Этот удушливый, черный шлейф нес с собой такой ядовитый угар, что эффект от него был немногим слабее, чем если бы мы прямо сейчас распылили над ними боевые отравляющие газы. Вражеские порядки закашлялись и дрогнули.
Я выстрелил еще пару раз, но быстро понял, что дистанция до убегающих фигурок уже превысила пятьсот метров. Сейчас, сквозь дым и копоть, можно было бить только наугад, по площадям и скоплениям врага, без гарантии попадания. Тратить патроны не имело смысла. А вот что нужно было сделать срочно, прямо в эту секунду, пока враг парализован шоком…
— Слушай мою команду! Бегом за трофеями! — крикнул я, оборачиваясь к траншее. — Собирать оружие и патроны с убитых! Как только с их стороны прозвучит хоть один прицельный выстрел — сразу всем возвращаться обратно! Живо!
Да, это был смертельный риск. Но, прильнув к биноклям, я видел, что противник сломлен и дезориентирован. Немецкая пехота бежала. Бежала так панически, что обгоняла свои же бронетранспортеры и штабные машины, которые еще недавно считались глубоким тылом.
Глядя на это беспорядочное бегство хваленого вермахта, я до скрипа стиснул зубы от досады. Если бы прямо сейчас, в эту самую минуту, у нас в резерве оказалась хотя бы одна полнокровная, свежая стрелковая дивизия… Мы бы ударили им вслед всей своей пролетарской яростью! Мы бы погнали их, может, и не до самого Жлобина, но как минимум отбросили бы на нашу старую линию обороны в Поколюбичах. Но дивизии у нас не было. Были только мы.
Вот только не было у нас этой спасительной физической силы. Свои главные резервы мы частично надорвали, до кровавых мозолей вгрызаясь лопатами в землю при сооружении укрепленного района, а частично — щедро выплеснули кровью в предыдущих, не менее страшных боях. Нас оставалось критически мало для масштабного контрудара. Но зато теперь мы были невероятно сильны духом. Эти оглохшие, закопченные люди в прожженных шинелях были готовы умирать, но уже не слепо, а забирая с собой как можно больше врагов.
Особенно после того, как прямо сейчас почти каждый боец из нашего сводного полка народного ополчения впервые по-настоящему почувствовал вкус победы и увидел животный страх врага. Не свой собственный, липкий страх 1941 года, который леденит душу, сковывает движения и не позволяет нажать на спуск, а именно вражеский страх.
Это зрелище бегущих в панике немцев давало ясное, кристальное понимание: перед тобой не непобедимая стальная машина вермахта, а всего лишь человек. Да, обученный, вооруженный до зубов, умеющий воевать, но все-таки смертный человек. Состоящий из такой же плоти и крови, который так же кричит от боли и так же исправно умирает от русской пули.
Эта наглядная, жестокая окопная психология лучше любых высокопарных речей комиссаров-политруков восстанавливала моральный дух и разжигала в бойцах яростное рвение продолжать сопротивление.
— Мощно получилось. Правильно, — хрипло, с каким-то мстительным выдохом произнес комбат Уткин, опуская бинокль. Он не отрываясь наблюдал за тем, как откатываются уцелевшие немцы, бросая свои позиции, в том числе и на окраинах деревни Старая Волотова.
Соседний полк, которым командовал подполковник Матюшин, тоже отбился. Возможно, не полностью удержал передовые секреты и понес тяжелейшие потери, но свою главную задачу выполнил. Немцы, вдребезги проиграв встречное боестолкновение на нашем участке, теперь четко понимали: если они попытаются нахрапом продавить истончившуюся линию обороны у Старой Волотовы, мы в любой момент сможем ударить им в открытый фланг.
— Да, Федор Ефимович, это было очень сильно, — кивнул я, стирая с лица въевшуюся смесь копоти и пота. — Но только, товарищ командир, вы же как опытный военный понимаете, что это лишь временная отсрочка. Немцы перегруппируются. Мы обязаны думать на шаг вперед.
— Я уже отправил стройроту и всех свободных людей, чтобы они срочно рыли третью линию обороны. Но уже непосредственно в тылу, на окраинах, на самом входе в город, — отрывисто ответил Уткин.
Я посмотрел в его покрасневшие глаза и понял, что он лукавит. Он прекрасно осознавал, что я говорю совершенно не об этом. Рядовым бойцам сейчас, после этого локального успеха, была жизненно необходима слепая уверенность в победе. Своего рода психологическая защита — инстинктивное желание закрыть лицо ладонями, чтобы не видеть надвигающейся катастрофы, не замечать, что это всего лишь кровавая агония фронта и что скорая победа нам пока объективно не светит. Но мы, командиры, не имели права на эти спасительные эмоции. Мы должны были рационально, с хирургической холодностью подходить к оценке обстановки.
— Ты что это, лейтенант… предлагаешь мне оставить позиции? — голос Уткина вдруг потерял всю радость недавней победы и лязгнул металлом. Он тяжело повернулся ко мне, сжимая кулаки.
— Нет. Не оставить в панике и не сдать врагу! — жестко парировал я. — А организованно, по приказу, откатиться на запасную линию ровно в тот момент, когда враг пойдет в следующую, по-настоящему генеральную атаку. Они педантичны, они учтут плотность нашего огня и огненные ловушки, которые мы только что применили. Они подтянут гаубицы. Поэтому мы должны сделать нечто большее, чем просто героически умереть в этих ямах. Я предлагаю тотально заминировать здесь всё вокруг, пока есть окно тишины. Заложить фугасы под брустверы. А потом, когда враг ворвется в траншеи, накрыть его взрывами прямо на наших бывших позициях!
Федор Ефимович Уткин посмотрел на меня так, словно перед ним стоял диверсант или предатель Родины. Я прекрасно понимал его свинцовые ощущения. Кадровый офицер, этот серьезный и рассудительный человек тоже поддался эмоциям. Его накрыла та обманчивая, пьянящая волна эйфории от вида горящих фашистов, которая сейчас бушевала в измученных сердцах уцелевших советских парней. Отдать эту землю, щедро политую их кровью, казалось ему кощунством.
— Ты уверен в этом? Уверен, что следующий их штурм мы здесь не переживем?
Тон Уткина был сдавленным, тяжелым. Этот упрямый, железный человек категорически не хотел сдавать ни пяди отвоеванной земли. Но я-то отлично знал стратегическую задачу его батальона. И она была выполнена, даже перевыполнена немыслимой ценой! Приказ требовал от него любой ценой сдерживать механизированные катки немцев до вечера восемнадцатого августа. Сейчас шло уже девятнадцатое. Мы подарили фронту лишние сутки. Изувеченные, деморализованные немцы явно не смогут прорваться в Гомель сегодня до заката. А это значит главное — стратегическая эвакуация города продолжится. Эшелоны будут уходить на восток.
В той, иной, известной мне реальности при отступлении из Гомеля в страшной спешке забывали целые склады, а исправную технику бросали прямо в центральном городском парке. Но в этот раз, благодаря выигранному нашим батальоном дню, через реку Сож будет перевезено гораздо больше имущества.
Больше солдат и кадровых офицеров успеют перебраться на южный берег. А значит, они избегут страшных котлов и не попадут в плен, как это было в моей настоящей истории. Следовательно, в рядах Красной Армии останется больше обстрелянных, злых бойцов, которые продолжат сопротивление. И, возможно, тогда враг будет остановлен не только под Москвой. Быть может, уцелевшие здесь опытные части помогут отбросить германские силы дальше Ржева и Вязьмы, не допустив той грядущей чудовищной мясорубки.
— Думаете, Федор Ефимович, мне самому хочется оставлять эти окопы, которые мы с таким кровавым потом рыли? — Я тяжело шагнул к брустверу. — Нет. Но посмотрите на это поле, — я широким жестом указал в сторону перепаханной пустоши возле Старой Волотовы, сплошь усеянной серыми телами убитых немцев. — Нам нужно сберечь силы. Мы обязаны оставить в первой траншее только тонкую цепочку заслона — смертников, которые будут способны создать иллюзию плотности огня, сопоставимую с присутствием всего полка. И эти бойцы должны заранее, с закрытыми глазами, знать пути отхода. Потому что всё остальное пространство мы должны тотально заминировать. Фугасами, растяжками, минами — неважно. Спрыгнув в пустые окопы, немцы должны взрываться здесь столь часто, насколько это вообще физически возможно. А наши снайперские группы залягут вон там, на господствующем холме на окраине деревни, и будут методично бить их на выбор.
— Снайперские группы?.. — медленно, словно пробуя на вкус незнакомый тактический термин, повторил Уткин.
Возможно, я снова ляпнул лишнее, опередив время. Скорее всего, в августе сорок первого Красная Армия еще не использовала массированный снайперский террор в виде слаженных, автономных отрядов. Я точно знал, что такие специализированные группы стрелков-охотников будут массово сформированы только в руинах Сталинграда, и уже этот успешный опыт распространится на все фронты. Но почему бы не применить эту убийственную тактику прямо сейчас?
— И где же ты мне столько метких стрелков найдешь? — горько усмехнулся комбат, оглядывая наши поредевшие порядки.
— А много и не надо. Достаточно собрать хотя бы две мобильные группы. В каждую — по семь снайперов, двоих автоматчиков для ближнего боя и охраны, одного пулеметчика в прикрытие и одного корректировщика, который заодно будет вести счет пораженным целям. Неужели в батальоне не наберется два десятка человек?
— Наберется, — Уткин задумчиво потер небритый подбородок. — У меня в штабе где-то даже лежат списки метких стрелков, которые мне передали товарищи из НКВД и Осоавиахима. Есть парни, которые до войны в тирах сутками пропадали, на значок «Ворошиловского стрелка» сдавали, оптику знают как свои пять пальцев…
— Вот таких мне и надо, Федор Ефимович! И как можно быстрее отправьте их ко мне, — горячо сказал я. — Мне нужно хотя бы в теории, на пальцах, объяснить им специфику: в чем реальная сила и в чем главная слабость таких автономных единиц. И вот тогда мы сможем очень долго и малой кровью сдерживать врага. Даже если немец не рискнет снова бросить танки, его атакующую пехоту мы будем выкашивать этими двумя группами десятками.
Немцы, как мы и предполагали, в немедленную повторную атаку не пошли — зализывали раны. Мало того, над полем боя повисло то самое жутковатое спонтанное перемирие. Никаких гласных договоренностей, разумеется, не было, но враг дал короткую передышку нашим бойцам. Красноармейцы поползли на нейтральную полосу, собирая трофейное оружие прямо из-под носа у фашистов. Тащили в окопы прежде всего пулеметы и автоматы, хотя последние, с их высокой скорострельностью, на мой взгляд, идеально пригодились бы уже для глухой обороны непосредственно в условиях плотной городской застройки.
А чуть позже со стороны немецких позиций показались их похоронные команды. Они шли открыто, намереваясь забрать своих убитых и раненых. Словно бы договорились забрать своих.
В голове мелькнула мысль: как правильно поступить в этой ситуации? Они же вроде бы дали нам спокойно собрать оружие. По негласному солдатскому закону следовало ответить тем же благородством.
Но нет. Хрен им, сукам! Война сорок первого года была слишком страшной, слишком бескомпромиссной для рыцарских жестов. Уткин, сжав челюсти, поднял бинокль, холодным взглядом оценил количество вражеских санитаров на открытом пространстве и отдал безжалостный приказ: открыть шквальный пулеметный огонь по всем, кто осмелился выйти на поле.
— Я бы дал им спокойно собрать своих мертвецов, — хрипло произнес Уткин, мрачно глядя на то, как под нашим пулеметным огнем падают на нейтральной полосе вражеские санитары. — Дал бы, если бы не понимал отлично, для чего именно они расчищают поле. Попробуй-ка прогнать танки в атаку по земле, когда она усыпана горами трупов. Гусеницы вязнут в мясе. Не говоря уже о том, что этот жуткий пейзаж наглядно деморализует их свежие резервы и отбивает всякое желание продвигаться вперед. Так что пусть те из фрицев, кто еще остался в живых, сидят в своих окопах и любуются на гниющие тела товарищей. Помогать им прибираться я не позволю.
И эти жестокие аргументы были абсолютно небезосновательны. Играть в рыцарские политесы с немцем в сорок первом было неприемлемо ни в какой форме. Да, они позволили нам собрать трофейное оружие. Но свое искреннее русское «спасибо» мы скажем им исключительно тогда, когда это самое оружие начнет щедро посылать убийственные свинцовые приветы самим же нацистам.
Нет, никакого протеста не было. Так их, гадов! Я даже зевал, смотря на то, как подстреленная немчура ползла обратно с поля.
Вообще, мой сон в эти дни стал в высшей степени рваным и беспокойным. Бывают на войне моменты, когда над человеком довлеет такая абсолютная усталость, что можно спать стоя, привалившись к стенке траншеи. А теперь, когда тупая измотанность от долгих лесных переходов испарилась, организм перешел в режим выживания. Я спал урывками, по полтора-два часа каждые шесть часов. Но на постоянном адреналине парадоксальным образом чувствовал себя неестественно бодрым и решительным.
Цифры потерь. Сухие штабные цифры. За ними, конечно же, стояли искалеченные судьбы живых людей. Вот только если прямо сейчас начать вникать во все кровавые подробности — кто потерял друга, кто брата или отца, — никакого рационального отношения к войне не останется. Эмоции убьют рассудок. Чтобы оплакивать павших, нужно найти время. А сейчас его катастрофически нет.
Поэтому, когда комбат Уткин и спешно прибывший на наш участок командир полка подполковник Матюшин при свете коптилки слушали отчет о потерях, озвученная цифра в пятнадцать-семнадцать процентов личного состава прозвучала почти как триумф. В реалиях августа это говорило в пользу того, что мы не просто выстояли, а справились со своей задачей блестяще.
— Но фашистов-то мы побили куда больше, — глухо констатировал Уткин. — Думается, на двух участках обороны не меньше трех тысяч они здесь потеряли.
С точки зрения строгой арифметики это наверняка было некоторым преувеличением. Хотя глаза, когда мы осматривали поле боя сквозь оптику, упрямо подсказывали цифру и в пять тысяч. Немецкие тела лежали массово, порой образуя целые жуткие завалы: одни — обугленные до неузнаваемости, иные — страшно искореженные взрывами.
Матюшин тяжело оперся о дощатый стол.
— Ко мне прибыл делегат из штаба Двадцать первой армии. Приказано отходить к своим… Поразительно, — с глубокой горечью произнес подполковник. То, что любой малодушный трус воспринял бы как подарок судьбы, кадровый офицер считал личным оскорблением.
Его отзывали за реку. Вообще штаб отзывал практически всех старших офицеров, которые чудом держали эту изломанную линию обороны. Еще перед совещанием Уткин тихо спрашивал, готов ли я прямо сейчас оставить позиции и отправиться к спасительной переправе на Соже. К той самой переправе, которую немцы, что удивительно, так и не смогли разбомбить. Видимо, зенитчики так основательно надавали по соплям их хваленым «лаптежникам», что люфтваффе взяли паузу и собирались с мыслями.
— Я должен уйти. Приказ. Старшему комсоставу — приказ жесткий и обсуждению не подлежит. Младший комсостав остается на свое усмотрение, для организации арьергарда, — тяжело роняя слова, сказал подполковник.
Он поднял воспаленные от бессонницы глаза и посмотрел прямо на Уткина, на меня и на сидевших рядом капитана со старшим лейтенантом, приглашенных на это мрачное совещание.
— Для меня было великой честью сражаться плечом к плечу с такими героями, — голос подполковника Матюшина на мгновение дрогнул, но он быстро взял себя в руки, оглядывая наши уставшие, закопченные лица. — И знайте: если вы когда-нибудь услышите по сводкам про Двадцать первую армию, которая ведет тяжелые, кровопролитные бои с фашистами… знайте, что она не разбита. Она обязательно перегруппируется, дооснастится свежей техникой, пополнит ряды и обязательно вернется сюда. Вернется, чтобы освободить этот город! — твердо закончил он.
Наверное, если бы какой-нибудь лощеный идеологический работник в благополучном позднем Советском Союзе или сытый политик времен Российской Федерации произнес эти пафосные слова с трибуны, его бы сочли бездарным лицедеем, актером-неудачником. Там, в моем далеком будущем, люди просто разучились верить в подобные речи, разучились их слушать без ироничной, циничной ухмылки.
А здесь… Здесь, в пропахшем махоркой, порохом и немытыми телами сыром блиндаже, в августе сорок первого года, от этих простых слов к горлу подступал жесткий ком. Атмосфера установилась такая, что звенела в ушах, а на воспаленные от бессонницы глаза наворачивались злые, сухие слезы. Подполковник и отозванный с ним капитан прощались с нами, отправляясь вдогонку за отступающими штабами Двадцать первой армии.
И это, стиснув зубы, приходилось признать правильным. Кадровой, регулярной армии, чтобы выжить и победить, была жизненно необходима та самая офицерская — пусть официально в РККА она пока называется командирской — кость. Крепкая, не сломленная первыми поражениями, уже понюхавшая пороха и понявшая цену крови.
И кто его знает, может быть, этот подполковник, когда будет выстраивать свою следующую линию обороны где-нибудь восточнее, обязательно вспомнит наш опыт. Усвоит то, как именно сегодня мы разбивали немецкие цепи. Может, в его полках больше не будет этих смертоносных, бессмысленных индивидуальных ячеек, в которых танки заживо хоронят бойцов. А появятся грамотные сплошные траншеи, глубокие «лисьи норы», надежные системы перекрытых блиндажей и замаскированных дзотов.
Матюшин ушел, тяжело ступая по скрипучим земляным ступеням. Мы же, оставшиеся в арьергарде, молча разлили по таре. Кто в граненые стаканы, кто в помятые алюминиевые кружки. Выпили залпом то ли спирт, то ли трофейный французский коньяк — сейчас было уже не разобрать. Нервное истощение и запредельный уровень адреналина довели организм до такого состояния, что крепчайший напиток, который в мирное время обжег бы все нутро, провалился в желудок, словно в пустую яму. Как обычная колодезная вода. Ни вкуса, ни запаха.
— За работу, товарищи командиры, — сухо и жестко закончил короткое совещание Уткин, смахнув с губ капли алкоголя. — Задача, которую штаб ставил перед нами, выполнена с честью, и даже перевыполнена. Но это отнюдь не означает, что мы собираемся сдавать позиции без боя и просто бежать за реку. Считаю в данных тактических обстоятельствах организацию злой, мобильной обороны единственно верным решением. А уцелевших людей мы сохраним.
Комбат обвел нас тяжелым, потяжелевшим взглядом.
— И поэтому я сейчас поручаю всем присутствующим немедленно произвести строгую перепись личного состава. К вечеру мы должны направить эти списки в городской отдел НКВД — для официального зачисления наших бойцов в формирующийся Гомельский партизанский отряд и в городское подполье. Война для нас не заканчивается. Она просто уходит в тень.
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